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Аннотация
Я живу в мире, где магия возведена в ранг науки. В мире, где волшебный эфир - это валюта, подверженная инфляции, а государство - безжалостный регулятор. В мире, где магический дар принадлежит аристократам, а право на хорошую жизнь передается по наследству.
Я пытался это исправить. Честно. Придворный алхимик, изобретатель, лейб-медик - мое положение давало мне власть. Я не упивался ей, а использовал, как инструмент. И вот, когда до цели оставался всего один шаг... терпение Императора лопнуло.
Итог закономерен. Я умер. Точнее, должен был умереть. Но Император просчитался. Он убил только тело. Душу закинуло в изувеченного приютского сироту по кличке Лис.
Но и в этой ситуации есть один несомненный плюс: ниже падать уже некуда. Теперь у меня только один путь - наверх.
Лечил Императора - буду лечить сирот. Подорожник, полынь, мята, лопух всегда под рукой. Начну с малого, а дальше, как пойдет.
Что ж, Ваше Императорское Величество. Вы убили меня один раз. Второго шанса у вас не будет.
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Глава 1

Десять дней — это много.
Десять дней — это целая вечность, если ты четырнадцатилетний сирота на дне Никодимовской ямы. И одновременно — один удар сердца, если ты алхимик, строящий империю из грязи, золы и упрямства.
Прошло ровно десять дней с тех пор, как я утопил человека в канаве.
Я старался не думать об этом. Получалось не всегда. Иногда, особенно перед рассветом, когда общая спальня храпела и стонала вокруг меня, я чувствовал, как его пальцы, скользкие и слабеющие, цепляются за мои запястья. Потом я вспоминал, зачем это было сделано, и засыпал снова. Константин Радомирский, великий изобретатель Империи, тоже не всегда спал спокойно. Но он умел отделять необходимое от приятного. Лис учился делать то же самое.
Впрочем, у меня теперь хватало забот и без моих ночных кошмаров.
Мои пациенты шли на поправку — все четверо, что само по себе было маленьким чудом в месте, где дети мерли от обычной простуды.
Мышь дышала ровнее с каждым днем. Я по-прежнему слышал в ее легких тихий свист, который никуда не денется, если не давить на него без перерыва. Но влажный, продуктивный кашель давно пришел на смену сухим, раздирающим приступам, от которых еще дней десять назад Мышь скручивалась на полу. Щеки у нее слегка порозовели. Совсем чуть-чуть — но для человека, привыкшего читать тело как книгу, это было красноречивее любого трактата.
Тим перестал хвататься за горло. Хроническая ангина, постоянно его терзавшая, наконец отпустила — толченый уголь, скорлупа и ржавый гвоздь, а также полоскание сделали свою неказистую, но честную работу. Тим даже начал петь. Тихонько, себе под нос, какую-то портовую дрянь, от которой приличная барышня упала бы в обморок. Однако я счел это вполне хорошим знаком.
Кухарка Фрося, моя стратегическая союзница по линии снабжения — начала двигаться заметно бодрее. Упражнения для спины, которые я ей показал, она выполняла с фанатичной дисциплиной, какую я не видел даже у армейских. Иногда я даже заставал ее на кухне за этим делом. При этом мазь и компрессы, которые я обновлял ей раз в три дня, продолжали устранять самые острые приступы, которых становилось в последнее время все меньше и меньше. В обмен Фрося закрывала глаза на наши вечерние вылазки к кухне и щедро делилась тем, что официально считалось отходами, а на деле было вполне пригодным сырьем.
И наконец — Кирпич.
Вчера я снял у него швы.
Точнее — снял то, что имело наглость называться швами: грубые стежки сапожной иглой, наложенные в полевых условиях, пока Кирпич скрипел зубами так, что я всерьез опасался за его челюсти. Рана от пули — рваная, гнойная, безнадежная по всем меркам приютской медицины — затянулась. Не идеально. Рубец останется толстый, бугристый, некрасивый. Но чистый. Без красноты, без воспаления, без того сладковатого запаха гниения, который я учуял в первый день, и который означал лишь одно: еще сутки — и рука начнет отмирать, а за ней и сам Кирпич.
Он сидел на перевернутом ведре в Сердце, пока я аккуратно вытягивал нитку за ниткой, промывая каждый канал травяным отваром и промокая вокруг смоченной в спирте тряпицей. Молчал. Осторожно двигал плечом, пробуя, как ходят мышцы под заживающей кожей.
— Добро, — сказал он, когда процедура была окончена.
Одно слово. Ни «спасибо», ни улыбки, ни рукопожатия. Просто — «добро». Словно принял работу у подрядчика.
Я кивнул. С Кирпичом иначе и не бывало. Его благодарность выражалась не в словах, а в том, что вчера вечером он молча положил рядом с моим импровизированным новым верстачком холщовый мешочек. В мешочке лежали три глиняных горшка — целых, без трещин, — моток чистой льняной тряпицы и сверток с сушеными корнями валерианы. Все это стоило на рынке не меньше двадцати копеек. Для нас это было целое состояние.
Кирпич не говорил «спасибо». Кирпич расплачивался делами.
Впрочем, он был не единственным, кто платил.
За эту неделю наше мыло — серое, грубоватое, пахнущее полынью и мятой — начало приносить настоящие деньги. Не обычные «услуги» и «одолжения», к которым я привык в первые дни, а медные копейки. Небольшие, потемневшие от чьих-то потных ладоней, с полустертым профилем двуглавого орла — но настоящие. Законное платежное средство Российской Империи.
Кирпич выстроил канал сбыта так, как я и предполагал: через портовых грузчиков и мастеровых из Бочарной слободы. Людей, которые целыми днями ворочали тюки и бочки, покрываясь коркой грязи и пота, и кормили на себе столько вшей, что хватило бы на небольшую армию. Для них наше антипаразитное мыло с полынью и дегтем было не роскошью, а необходимостью. Первая пробная партия ушла за три дня. Вторая — за два. К концу недели у нас были заказы еще на тридцать шайб вперед, и Кирпич начал ворчать, что я варю слишком медленно.
Однако я варил настолько быстро, насколько позволяли ресурсы. И ресурсы, надо отдать должное всей моей команде, поступали все оперативнее.
Мышь наладила бесперебойный сбор трав. Она привлекла к делу двух мелких, Сеньку и Груню — смышленых и инициативных детей из младшей группы, которые поначалу за половину шайбы мыла и право постирать свои рубахи готовы были прочесывать пустыри за приютом хоть до темноты.
Однако потом выяснилось, что не все так просто. Оказывается, эти пройдохи начали барыжить нашим мылом в своем бараке, сформировав первую прослойку приютских перепродажников. Узнав об этом, я не стал препятствовать формированию новой торговой системы. Наоборот, даже поощрил, лично побеседовав с этими «спекулянтами». После этого они стали собирать ресурсы вдвое усерднее, подрядив под это дело еще и своих подопечных. Мыльнянка, полынь, мята, ромашка и остальное — все это теперь поступало регулярно и в достаточных объемах.
Тим держал запасы золы и угля на уровне, который я считал приемлемым, а он — безумно избыточным. Кроме того, он оказался неожиданно ловким в вопросах внутренней разведки: его маленькая сеть из нескольких воспитанников среднего возраста исправно сообщала о перемещениях Семена, настроениях в бараках и любых слухах, которые могли нас касаться.
Костыль — мой внешний агент — регулярно выбирался за пределы приюта и возвращался с добычей. Именно он приволок на этой неделе льняную тряпицу, стеклянную бутыль с узким горлом и слух о том, что у старьевщика Маркеля появились медные трубки от разобранного самогонного аппарата. Медные трубки. У меня от одной мысли о них зачесались руки.
Но это было далеко не все. Еще у нас появилась крыша.
Нет, серьезно. У Сердца теперь была настоящая крыша.
Это Костыль придумал. Точнее, это я обронил за работой, что неплохо бы защитить лабораторию от дождя, а Костыль, который воспринимал любое мое «неплохо бы» как прямой приказ, взял и сделал. Притащил из-за забора четыре кривых, но прочных жерди — остатки от старого штакетника, выброшенного с одного из близлежащих дворов. Приладил их к стене амбара и забору, создав подобие стропил. Тим помог ему натянуть поверх два слоя просмоленной парусины, которую Мышь выпросила у Фроси под каким-то надуманным предлогом. Сверху Костыль набросал еловых лап — их он надрал в рощице у пустыря — и обмазал стыки смесью глины с соломой, которую сам же замешал в старом корыте.
Конструкция выглядела, мягко говоря, убого. Кривая, просевшая на один бок, с торчащими во все стороны хвойными лохмами — больше похожая на гнездо сумасшедшей вороны, чем на инженерное сооружение. Но она держала воду. Позавчерашний ливень, затянувший все небо чугунной пеленой, не промочил ни один горшок, ни одну связку сохнущих трав, ни мешочек с драгоценными медяками, спрятанный в нише за кирпичом.
Я сидел тогда под этой нелепой крышей, слушал, как дождь барабанит по парусине, и думал: вот оно. Вот с чего начинаются империи. Не с дворцов и реакторов. С крыши над головой, горстки монет и людей, которые верят тебе настолько, чтобы из кожи вон лезть ради твоих идей.
Утро того дня — а это был вторник, если мне не изменяет память, — началось как обычно. Общий подъем, молитва под гнусавый речитатив приютского дьячка, баланда, которую Фрося по моей просьбе делала чуть погуще для нашего стола. Потом — рабочая рутина. Мышь ушла на кухню помогать с посудой, Тим — на двор, таскать дрова, Костыль — скреб полы в коридоре, старательно хромая чуть сильнее, чем требовалось.
Я отработал положенные часы в канцелярии, переписывая очередную партию писем для благотворителей. Писарь, как обычно, дремал за своим столом, и я мог спокойно посматривать на стену с иконами, за которой тянулся вспомогательный контур приютской эфирной сети. Мой паразитный виток работал стабильно. Капля за каплей, неощутимо для основной системы, энергия утекала в мой карманный резерв. Я подзарядил еще один конденсатор — новый, улучшенный, собранный в дополнение к тому, что я разрядил в затылок чистильщику. Проверил кольца-ключи: все четыре работали штатно.
Около часа пополудни я закончил и благополучно был отпущен писарем на обеденный перерыв. Через четверть часа вся наша компания была уже в Сердце.
Мышь пришла первой — как всегда, бесшумная, будто кошка. Юркнула под навес, привычно коснулась кольца на пальце, поблагодарив, что Тихий Колокол ее пропустил, и села на свое обычное место — перевернутое полено у стены. За нее я был спокоен. Ее худое лицо, заостренное голодом и болезнью, в последние дни обрело какое-то новое выражение. Не просто настороженность — сосредоточенность. Мышь больше не выживала. Мышь работала. Мышь зарабатывала. И постепенно оживала. Добавки к нашему скудному рациону, которыми платили за мыло некоторые клиенты Кирпича, делали свое дело.
Тим ввалился следом, шумный и неуклюжий, как теленок. Рыжий, веснушчатый, с вечно сбитыми костяшками — он ухитрялся задеть каждый горшок и каждую жердь на своем пути. Но при этом — ни одного лишнего слова при посторонних, ни одной ошибки в сборе материалов. Верный и надежный, как ломовая лошадь. Тим сел на корточки, прислонившись спиной к теплому боку амбара.
Костыль подтянулся последним, волоча свою поврежденную ногу и осторожно поглядывая через плечо — привычка, от которой я не хотел его отучать. Лишняя бдительность в нашем положении дорогого стоила. Он остановился на своем привычном месте: у входа, привалившись к стойке навеса.
Я оглядел свою команду. Три пары глаз — серые, голубые, карие — смотрели на меня выжидающе. Они уже привыкли: если Лис собирает всех перед обедом, значит, будет что-то новое. И это «новое» обычно означает работу, риск и — если повезет — шаг вперед.
— Мыло идет хорошо, — начал я, присаживаясь на край верстака. — Кирпич говорит, что спрос растет. Это правда. Через неделю-две мы выйдем на стабильные тридцать-сорок шайб в декаду, и на этом потолок. Больше — не хватит ни щелока, ни рук.
Тим шевельнулся.
— Так это ж хорошо? Тридцать шайб — это…
— Это хорошо, — перебил его я. — Но мало.
Мышь чуть наклонила голову. Она уже понимала, куда я веду. Мышь вообще соображала быстрее всех — быстрее, чем могло кому-либо показаться.
— Мыло — это база. Наш хлеб. Но любой торговец на Апраксином дворе скажет тебе: на одном товаре далеко не уедешь. Нужен, как минимум, еще один. Такой, которого ни у кого больше нет. Такой, за который люди будут платить не копейку, а две. Или три.
Я выдержал паузу. Не столько для драматического эффекта, сколько для привлечения максимального внимания. Константин Радомирский в прошлой жизни читал лекции перед залами, набитыми академиками и чиновниками. Он знал цену хорошей паузе.
— Я собираюсь делать пилюли.
Тишина. Костыль переглянулся с Тимом. Мышь не шевельнулась.
— Какие пилюли? — осторожно спросил Тим. — Вроде тех штук, что аптекари продают? За полтинник серебром?
— Вроде. Только проще, дешевле и полезнее, особенно для тех, кто живет в приюте. Я назову их Крепкий сон.
— Крепкий сон, — повторила Мышь, словно пробуя слова на вкус. — От бессонницы?
— От бессонницы. От страха. От боли, которая не дает уснуть. От рези после побоев. От ночных кошмаров.
Я специально перечислял то, что каждый из них испытал на собственной шкуре. Мышь, которая раньше кашляла ночами напролет. Тим, которого Семен лупил палкой по пяткам за малейшую провинность. Костыль, который просыпался каждый час от ломоты в ноге.
— Подумайте, — продолжил я. — Сколько детей в нашем приюте не спят ночами?
— Половина, — тихо ответила Мышь.
— Больше, — поправил я. — Две трети. А из тех, кто спит, — половина спит так, что лучше бы вообще не спали. Скрипят зубами, плачут, вскрикивают. Утром встают разбитые, с больной головой. Семен за это бьет, от битья спится еще хуже, а от следующего плохого сна — новые побои. Замкнутый круг.
Тим хмуро кивнул. Он не понаслышке знал этот круг. Семен любил до него докапываться за недостаточно быстрое пробуждение и вялость на утренних работах.
— А теперь представьте: маленький шарик, размером с горошину. Положил на язык, запил водой. Через полчаса — глаза слипаются, беспокойство уходит, внутри становится тепло и спокойно. Засыпаешь легко. Спишь до утра. Просыпаешься — и голова ясная, и руки не трясутся, и силы появляются. Никакого колдовства. Никакой магии. Только травы, мед и мука.

Глава 2

— И сколько это будет стоить? — спросил Костыль. Он всегда спрашивал про деньги первым. За это я его и уважал.
— Для наших — нисколько. Для приюта — бартер: услуги, еда, информация. А вот для города… Давайте прикинем.
Я достал из небольшого хранилища у амбара холщовый узелок и развернул его на верстаке. Внутри лежали аккуратно разложенные пучки трав и маленький глиняный горшочек, закрытый тряпицей.
— Корень валерианы. Пустырник. Шишки хмеля. Ромашка. Мята. Липовый цвет. Душица. Мед. Мука.
Я касался каждого ингредиента, называя имя. Словно представлял дорогих гостей на приеме.
— Все в сборе. Мышь собирала травы последние четыре дня. Мука — от Фроси, в счет будущей мази. Мед вчера принес Кирпич. Все готово.
— А в городе-то кому это надо? — не унимался Костыль. — Там аптеки есть. Лекари. Зачем им наши горошины?
А вот это хороший вопрос. Правильный.
— Потому что аптека — это для тех, у кого есть серебро, — ответил я. — Маленький пузырек валериановых капель у Циммермана на Литейном стоит пятьдесят копеек серебром. Пятьдесят! А хватает их от силы на неделю, ну, может, дней на десять, если сильно экономить. За это грузчик в порту горбатится три дня. А сон ему нужен каждую ночь. Жене его — тоже. И ребенку, у которого режутся зубы, и который, не смолкая, орет до рассвета.
Я обвел их взглядом.
— Наша горошина будет стоить полкопейки медью. Пол-ко-пей-ки. Десять горошин — пять копеек. Этого хватит на декаду спокойного сна. Ни один аптекарь в городе не предложит такой цены. Ни один. Да еще за такой состав!
Тим присвистнул.
— Это ж мы… это ж у нас отбоя не будет.
— Именно, — кивнул я. — Но это еще не все. Пилюли будут двух видов.
Я разделил пучки трав на две группы, распределив их по верстаку.
— Первый — детский, мягкий. Ромашка, мята, липа, чуть-чуть валерианы. Одна горошина — и ребенок засыпает спокойно, без криков, без боли. Но при этом не беспробудно. Если крикнуть — проснется. Если пожар, если Семен напьется и вздумает заявиться посреди ночи — проснется. Это важно. Я не хочу, чтобы кто-то из малых слишком медленно продирал глаза и из-за этого попал под горячую руку надзирателя.
Мышь едва заметно кивнула. Она, как никто, умела читать между строк: в приюте, где ночью может случиться все, что угодно, беспробудный сон — это не отдых, это приговор.
— Второй вид — взрослый, крепкий. Валериана, пустырник, хмель, мята, душица. Тут сила другая. Одна горошина — легкое успокоение, две — глубокий сон на всю ночь. Для грузчиков, для мастеровых, для баб, которые весь день на ногах. Для любого, кто отдал бы последнюю рубаху за одну ночь без боли и бессонницы.
— А различать-то их как? — подала голос Мышь. — Если перепутать, можно и малому дать взрослую…
— Не перепутаем. Детские будут светлые, желтоватые. Пахнут ромашкой и мятой. Приятные. Взрослые — темнее, зеленовато-коричневые, с резким запахом. Даже в темноте по запаху отличишь. И дополнительно я буду добавлять в них крошку угля — мелкие черные вкрапления. С виду точно не перепутаешь.
Костыль потер подбородок.
— А если кто скопирует? Рецепт-то не больно хитрый, травы — вон они, на каждом пустыре растут.
Я усмехнулся. Костыль поднял именно тот вопрос, который задал бы любой купец на рынке.
— Скопировать — можно. Повторить — нет. Потому что дело тут не только в травах, Костыль. Дело в пропорциях. В том, сколько варить, до какой густоты уваривать, когда снять с огня, сколько меда добавить. Чуть больше валерианы — человека стошнит. Чуть меньше — не подействует. Я знаю эти пропорции, лучше, чем кто-либо другой.
Это было правдой. Однако не самой важной ее частью. Самую главную часть — то, что я дополнительно направлял в сырье эфир, структурируя действующие вещества на уровне, недоступном ни одному деревенскому травнику или даже городскому аптекарю, — я, разумеется, не упоминал. Моя команда верила в науку трав. Пусть пока так и остается.
— Значит, так, — подвел я итог. — Вечером собираемся здесь. Будем делать первую партию обоих видов. Мышь — проверь еще раз все травы. Если найдешь брак — убирай. Тим — набери воды побольше. Костыль — подкинь заранее углей в печку, пусть прогреется до ровного жара. Мне нужно тепло, но не пекло. Хорошо?
Три кивка.
— Тогда — на обед. И держим язык за зубами.
Они разошлись — бесшумно, по одному, с интервалом в несколько минут, как я и учил. Сначала Мышь вильнула за угол амбара и исчезла. Потом ушел Тим, нарочито громко шаркая и делая вид, что выбирается из зарослей после справления нужды. Последним — Костыль, неторопливо, с безразличным лицом, постукивая своей палкой.
Я остался один.
Солнце ползло по стене амбара, прогревая парусину и еловые лапы нашей нелепой крыши. Пахло смолой, сухой ромашкой и — слабо, на грани восприятия — валерианой. Легкий, землистый запах, от которого хотелось зевать.
Я разложил перед собой ингредиенты и начал мысленно выстраивать последовательность. Константин Радомирский когда-то конструировал кристаллоэфирные реакторы, способные питать энергией целые кварталы. Сегодня он будет лепить горошины из травяного теста.
И не найдется такой силы на свете, которая заставила бы его остановиться.
* * *
После ужина — жидкой каши с луком, в которой Фрося по моей просьбе «случайно» забыла кусок сала, доставшийся нашему столу, — мы снова собрались в Сердце.
Вечер выдался теплый и безветренный. Под навесом было почти уютно: крыша давала тень, от нашей импровизированной печки тянуло ровным, ленивым жаром. Угли горели именно так, как я и хотел: без пламени, но с глубоким, устойчивым теплом. Костыль хорошо знал свое дело.
Я расставил на верстаке все, что нам предстояло использовать. Два глиняных горшка. Один, побольше, для варки, другой, поменьше, для замеса. Деревянная плошка с широким дном, в которой удобно было толочь. Кружка из обожженной глины — тяжелая, грубая, но с толстыми стенками, которые хорошо держали жар. Тряпица для процеживания. Ложка — деревянная, отполированная до блеска сотнями прикосновений. Горшочек с медом. Мешочек с ржаной мукой.
И травы.
Я разложил их отдельно, двумя кучками, как утром. Слева — мягкие: ромашка, мята, липовый цвет. Справа — тяжелые: корень валерианы, жесткий и узловатый, пучок пустырника, горсть шишек хмеля — мелких, зеленовато-желтых, с тонким горьковатым духом.
— Начнем с детских пилюль, — сказал я. — Они проще. И я покажу на них весь ход работ. Потом уже примемся за взрослые. Мышь, иди сюда. Тим, Костыль, пока просто смотрите и запоминайте. Потом будете помогать.
Мышь подсела к верстаку. Глаза у нее блестели. Сразу было заметно, что ей до жути нравится процесс приготовления любого средства или снадобья. Из всей моей команды она единственная получала от работы не только выгоду, но еще и что-то вроде удовольствия. Любопытство — это отличный двигатель для любой работы. Я знал это лучше, чем кто-либо.
— Первый этап — порошок, — начал объяснять я, подвигая к Мыши плошку и пучки трав. — Ромашка, мята, липовый цвет. Все это должно быть сухим. Проверь еще раз.
Мышь взяла цветок ромашки, растерла между пальцами. Он рассыпался с тихим хрустом, оставив на коже желтоватую пыль.
— Сухой, — подтвердила она.
— Хорошо. Теперь ломай это все и толки. Как можно мельче. Нам нужен порошок. Не крошка, не крупные ошметки, а максимально мелкий порошок. Чем мельче он будет, тем ровнее ляжет в тесто, тем лучше будет горошина.
Мышь кивнула и принялась за работу. Тонкие, цепкие пальцы, привычные к мелкой, кропотливой работе, разламывали сухие стебли и соцветия, а потом каменной ступкой растирали их в плошке. Круговыми движениями, старательно и терпеливо. Запах почувствовался сразу — теплый, солнечный, чуть сладковатый. Ромашка и мята. Запах, от которого хотелось закрыть глаза и дышать.
— Это… приятно пахнет, — сказал Тим с легким удивлением, будто не ожидал от «лекарства» ничего, кроме горечи.
— Так и нужно. Дети не станут так просто класть в рот то, от чего воротит. Вкус и запах — половина дела.
Пока Мышь толкла, я занялся тяжелой и ответственной частью. Взял корень валерианы, небольшой, длиной в палец. Для детской порции много не нужно. Положил его на верстак, обернул в чистую тряпицу и несколько раз ударил небольшим камнем, а затем растер, разбивая жесткие волокна. После этого развернул и тщательно осмотрел. Да, этого вполне достаточно.
— Костыль, кружку, — я, не глядя, протянул руку.
Он подал мне глиняную кружку. Я ссыпал в нее измельченный корень, залил водой — примерно с полстакана — и поставил на самый край печки, туда, где жар был ровный и не слишком сильный.
— Вот это, — я постучал пальцем по кружке, — будет готовиться. Долго. Отвар должен увариться до двух-трех ложек — густых и темных. Именно там и сосредоточится вся сила. Корень отдает воде всю свою суть, а мы эту суть запираем в горошину.
— А если передержать? — спросил Костыль.
— Тогда все сгорит. Станет горькой черной дрянью, которая ничего, кроме тошноты, не даст. Поэтому делаем на малом огне. Никакого пламени. И кто-то обязательно должен следить за процессом.
— Я послежу, — кивнул Тим и пересел ближе к печке. Он устроился по-турецки, подобрав под себя длинные ноги, и уставился на кружку с сосредоточенностью часового.
Я позволил себе легкую улыбку. Хорошо. Каждый при деле.
Пока валериана тихо побулькивала на печке, а Мышь растирала травы в порошок, я перешел к подготовке взрослой партии. Здесь все было серьезнее.
— Теперь второй вид. Тут компоненты злее, — по привычке начал я комментировать свои действия.
Я разложил на тряпице корни валерианы — в три раза больше, чем для детских. Рядом — пустырник: жесткие серо-зеленые стебли с мелкими листьями. И шишки хмеля: легкие, бумажно-сухие, шуршащие при каждом прикосновении.
— Все это пойдет в еще один отвар. Залью водой и буду уваривать, пока не останется вот столько, — я показал пальцами. — Треть кружки. Густое, темное, с сильным запахом.
— Да и так воняет, — простодушно заявил Тим, покосившись на пустырник.
— Будет вонять сильнее, — пообещал я. — Пустырник с хмелем при варке дадут такой дух, что кошки с забора попадают. Но именно этот дух — залог того, что взрослый мужик после двух горошин проспит ночь, как младенец.
Я взял второй горшок — побольше, с широким горлом — и повернулся к нашему главному техническому приобретению последних недель.
Самовар.
Он стоял в углу, под навесом — медный, пузатый, побитый жизнью, с вмятиной на боку. Пятилитровый трудяга, которого Кирпич приволок через полгорода, замотав в дерюгу и перекинув через здоровое плечо, как мешок с картошкой. Где он его раздобыл — я не спрашивал. Кирпич лишь буркнул, что «с трактира у Калашниковой пристани, за долг», и этого мне было достаточно.
Внутри, на стенках самовара скопился толстый слой накипи, который нам потом пришлось долго отскабливать и вымывать, ручки позеленели, наверху недоставало заглушки. Но, несмотря на это, он был целый, рабочий. С жаровой трубой, с помощью которой угли давали ровный, управляемый нагрев.
Я приоткрыл крышку и заглянул внутрь. Тим, по моему указанию, заранее наполнил самовар водой из колодца и разжег угли в трубе. Вода была горячей — не кипяток, но близко к тому.
— Тим, подкинь угля. Мне нужен кипяток через четверть часа.
Тим, оторвавшись ненадолго от кружки с валерианой, нашарил рукой горсть древесного угля из мешочка и аккуратно ссыпал в жаровую трубу самовара. Тут же внутри зашипело, и из топки потянуло жаром.
— Готово, — по привычке ответил он.
Пока вода в самоваре закипала, я вернулся к Мыши. Она закончила с порошком — плошка была полна мелкой, желтовато-зеленой пыли, пахнувшей летним лугом.
— Отлично, — я растер щепотку между пальцами, оценивая помол. Мелко. Не идеально, но для наших целей сойдет. — Очень хорошо, Мышь. Теперь отложи эту порцию и приготовь еще отдельно мяты. Нам понадобится мятный порошок для обвалки. Горошины будут липнуть, если их не обвалять. Мятная пыль хорошо решит эту проблему.
— И пахнуть приятно будут, — добавила Мышь.
— Точно, — улыбнулся я. — Вот видишь, ты уже думаешь, как торговец.
Она смущенно фыркнула, но уголки губ дрогнули. Почти улыбка. Для стеснительной Мыши это был настоящий подвиг.
Я зачерпнул кружкой кипяток из самовара — осторожно, поддерживая тряпицей, чтобы не обжечься. Залил пустырник, хмель и нарезанный корень валерианы, а потом поставил горшок на кирпичи, прямо к углям.
— Костыль, еще раз напомню на будущее, чтобы больше не повторяться, — произнес я, не оборачиваясь. — Концентрированные отвары готовим всегда на малом огне. Большой убивает силу трав. Они не терпят насилия. Только уважение.
— Совсем, как люди, — усмехнулся Костыль.
Я на мгновение замер. Потом повернулся и посмотрел на него. Костыль сидел у входа, привалившись к стойке, с тем же непроницаемым выражением, которое он всегда носил, словно маску. Но на этот раз в его глазах мелькнуло что-то. Будто бы тень глубокой, но старательно скрываемой мысли. Признаться, Костылю в очередной раз получилось меня удивить. Этот парень был не так прост, как могло показаться с первого взгляда.
— Да, — задумчиво кивнул я. — Именно как люди.
Мы замолчали. Какое-то время единственными звуками были тихое бульканье отвара, шорох мяты под пальцами Мыши и далекий, приглушенный лай дворовой собаки.

Глава 3

Я вернулся к работе и проверил кружку с детской валерианой. Отвар уварился почти наполовину. Жидкость потемнела, стала мутно-коричневой, с тяжелым, глубоким запахом: сырая земля, мокрые корни, что-то звериное и древнее. Я помешал, понюхал, оценил густоту. Еще немного.
— Тим, чуть отодвинь от жара. Пусть томится, не кипит.
Тим послушно сдвинул кружку на полпальца. Я поймал себя на мысли, что из него получился бы неплохой лаборант. Хотя, в другой жизни, когда выберемся отсюда, может быть, и получится.
Прошло еще с полчаса. Самовар ровно гудел, как сытый кот. Взрослый отвар в горшке, бурливший поначалу с жадным шипением, осел, загустел, начал отдавать резким, аптечным духом — хмель с пустырником дали именно ту ноту, которую я и ожидал. Тим морщился, но молчал. Мышь, сидевшая с наветренной стороны, прикрыла нос рукавом.
— Терпите, — сказал я. — Запах — это добрый знак. Значит, эфирные масла выходят из сырья в воду. Если не пахнет — значит, сырье мертвое, и толку от него не будет.
Когда оба отвара уварились до нужной густоты, я процедил их через тряпицу. Мякину — выжатые, бесцветные остатки трав и корней — выбросил. В кружке остался только густой, темно-янтарный детский настой. В горшке со взрослым отваром сейчас было чуть больше, при этом жидкость выглядела значительно темнее, почти черной, с маслянистым блеском на поверхности.
— Теперь самое интересное, — сказал я и подвинул к себе плошку с порошком мягких трав. — Замес.
Я высыпал ромашково-мятно-липовый порошок на чистую плошку. Добавил горсть ржаной муки. Она легла поверх травяной пыли серым, будничным слоем. Всю эту сухую смесь я осторожно перемешал пальцами.
— Мышь, давай мед.
Она подала мне горшочек. Я зачерпнул немного ложкой и добавил в смесь. Мед лег на порошок тягучей золотой нитью.
— Мед — это связь, — объяснил я, осторожно разминая массу. — Он держит порошок вместе, придает вкус и не дает горошине рассыпаться. Но его нельзя добавлять слишком много, иначе пилюля расползется при сушке.
После этого я влил в полученную массу теплый, не горячий, а именно теплый, уваренный отвар валерианы. Все что было в кружке. И начал мешать, моментами добавляя еще муки.
Масса менялась прямо на глазах. Из рассыпчатой, сухой смеси она превращалась в плотное, упругое тесто — как ржаное, но легче: волокнистое, с зеленоватым оттенком и теплым, живым запахом. Ромашка, мята, мед, и где-то глубоко, на самом дне — земляная, спокойная нота валерианы.
— Не слишком густо? — спросила Мышь, глядя, как я разминаю комок.
— В самый раз. Смотри: если прижать пальцем — держит форму, не расползается. Если скатать — не крошится. Вот так.
Я оторвал кусочек размером с ноготь мизинца, обмакнул пальцы в кружку с водой и скатал шарик между мокрыми подушечками. Он получился ровный, чуть приплюснутый, размером с крупную горошину — как раз то, что нужно. Я положил ее на чистый глиняный черепок, который Тим заранее выложил у печки.
— Вот, — удовлетворенно произнес я. — Первая.
Мышь наклонилась, разглядывая крохотный шарик с таким вниманием, словно это был драгоценный камень.
— Маленькая, — улыбнулась она.
— В самый раз. Одна такая пилюля — и ребенок спокойно спит. Не нужен кулак, не нужна розга, не нужно криков и угроз. Одна горошина, и приходит крепкий, здоровый сон.
Я отщипнул следующий кусок, обмакнул пальцы и скатал вторую, потом третью.
— Мышь, теперь ты. Бери понемногу, мочи пальцы в кружке, чтобы к рукам не липло.
Она осторожно взяла комочек теста, помяла, попробовала скатать. Первая горошина вышла кривой, бесформенной — больше похожей на раздавленную ягоду, чем на пилюлю.
— Не дави, — поправил я ее. — Легонько перекатывай. Ладонь расслаблена, двигаешь только пальцами. Не ты давишь на тесто. Тесто само находит форму. Ты только позволяешь.
Мышь попробовала снова. Вторая вышла лучше — почти круглая, с легким швом посередине.
— Сойдет, — одобрил я. — Скоро будешь катать лучше меня.
— А мне можно? — Тим подался вперед, не вставая с места. Руки у него были крупные, лопатообразные, с мозолями от колки дров. Не самые подходящие для тонкой работы. Но в глазах стояло такое щенячье желание быть полезным, что отказать было невозможно.
— Попробуй, — сказал я. — Но сначала — вымой руки. Разбавь кипяток из самовара. Но так, чтобы на грани терпимости. Грязные руки — грязные пилюли, а грязные пилюли — это зараза, а не лекарство.
Тим послушно плеснул кипятку в свободную кружку, немного разбавил, потом полил на руки и зашипел.
— Ух! Горячо.
— Терпи. Чистота стоит слегка обожженных пальцев.
Он кивнул, вымыл руки и взялся за дело. Первые две горошины вышли громадными — с лесной орех каждая.
— Тим, — я покачал головой. — Это пилюля, а не пельмень. Ребенок это в рот не засунет, да и дозировка конская получится. Бери меньше, как у Мыши.
Он крякнул, смял получившиеся горошины обратно в комок и начал заново, уменьшив порцию. Четвертая горошина — уже приемлемая. Пятая — вполне годная.
Костыль, наблюдавший от входа, молча подошел и, не спрашивая, вымыл руки и сел рядом. Его пальцы — тонкие, чувствительные, привычные к мелкой моторике, оказались идеальными для лепки. Уже вторая его горошина вышла ровнее моей.
Какое-то время мы работали молча. Четыре пары рук, плошка с тестом, кружка с водой. Намочить пальцы, отщипнуть, скатать, положить на черепок. Отщипнуть, скатать, положить. Ритм установился сам собой — спокойный, почти медитативный. Солнце ползло по стене, самовар тихо гудел, и Сердце наполнялось запахом ромашки и мяты.
Я насчитал двадцать шесть штук, когда детское тесто закончилось.
— Мышь, порошок мяты.
Она подвинула плошку с мелко истолченной мятой. Я взял черепок с горошинами и осторожно, по одной, обвалял каждую в зеленой пыли. Мятный порошок лег тонким слоем, впитав остатки влаги. Горошины перестали липнуть друг к другу и к пальцам, обрели сухую, чуть шершавую поверхность.
— Вот, — я поднял одну на ладони. — Готова к сушке.
Первая пилюля. Светлая, желтовато-зеленая, с легким мятным напылением. Размером с горошину, почти невесомая. Пахла летом, ромашкой и медом. Ни один ребенок не откажется положить такую на язык.
— Красиво, — тихо вздохнула Мышь.
Я расставил черепки с детскими горошинами у печки. Не вплотную к жару, а на расстоянии ладони, где воздух был теплым и сухим. Здесь они будут подсыхать до утра, медленно отдавая влагу, твердея, но не пересыхая. К завтрашнему дню дойдут до готовности.
— А теперь — взрослые. — Я взялся за горшок с темным, резко пахнущим отваром.
Настроение в Сердце сразу переменилось. Не потому, что кто-то сказал лишнее слово. А потому, что запах, тянувшийся от горшка, был другим. Не луговым и сладким, а глубоким, тягучим, с горькой, почти звериной нотой. Хмель и пустырник пахли так, словно кто-то вскрыл старую аптечную банку, простоявшую в подвале лет двадцать.
— Это хуже, чем сапоги Семена, — поморщился Тим.
— Сапоги Семена не помогут тебе заснуть, разве что умереть, — возразил я. — А это поможет. Мышь, подай душицу и мяту. Сушеные. Те, что справа.
Мышь протянула мне пучок трав. Я положил их в чистую плошку и принялся толочь, но не так тщательно, как для детских. Взрослый порошок не обязан быть нежным. В первую очередь он должен работать.
— Для взрослых, — начал комментировать я, не прекращая работы, — основа другая. Мята и душица идут в порошок. Валериана, пустырник и хмель — в отвар. Меда чуть больше, потому что горечь тут сильнее и нужно ее перебить. Иначе человек выплюнет, не проглотив, и ни копейки мы с него не получим.
— А мука? — спросил Костыль.
— Мука та же, ржаная. Но можно и толченый овес, если будет. Овес мягче, горошина получается чуть рыхлее, но зато быстрее размокает во рту. Для тех, у кого зубов не хватает, самое то.
Я смешал порошок мяты и душицы с мукой, влил взрослый отвар — густой, маслянистый, стекавший с ложки тяжелой каплей — и добавил меда. Чуть больше, чем в детский замес. И еще, напоследок, щепотку толченого угля.
— Вот это, — я показал черные крупинки на пальце, — наша метка. Уголь не влияет на действие, но окрашивает тесто. Видите?
Масса, которую я разминал, была заметно темнее детской — зеленовато-коричневая, с мелкими черными вкраплениями, словно кто-то рассыпал по ней маковые зерна.
— Даже в темноте, наощупь другая, — продолжил я. — Крупнее, плотнее, грубее. И запах. На вот, понюхай.
Я протянул кусочек теста Мыши. Она осторожно вдохнула и тут же отвернулась.
— Горько. И резко. Как в лазарете.
— Именно. Детскую с такой точно не перепутаешь. Это — железный признак. Если когда-нибудь хоть у кого-то из вас возникнет сомнение, какая горошина перед ним, просто понюхайте. Нос не обманет. Ромашка — детская. Аптека — взрослая. Ясно?
Мои слушатели почти синхронно кивнули.
— Тогда катаем. Чуть крупнее, чем детские. И руки мочите чаще. Это тесто липнет сильнее.
Мы приступили к процессу изготовления.
Взрослые горошины давались труднее. Тесто было вязким, тугим, норовило прилипнуть к пальцам и расплющиться вместо того, чтобы скататься в шарик. Тим сопел, как кузнечный мех. Костыль хмурился, но справлялся. У него получалось лучше всех. Его тонкие пальцы двигались точно и экономно, без лишних движений.
— Костыль, — похвалил я, наблюдая за его работой, — у тебя руки ювелира.
— У меня руки вора, — ехидно усмехнувшись, ответил он.
— Одно другому не мешает, — пожал я плечами.
Мышь хмыкнула. Это был смешок, старательно замаскированный под кашель. Я сделал вид, что не заметил, как ее губы дрогнули в легкой улыбке.
Когда тесто закончилось, на черепках лежало восемнадцать взрослых горошин. Они были темнее, крупнее и тяжелее детских, с характерными черными крапинами от угля.
— Обвалка — та же, — сказал я. — Мятный порошок. Мышь?
Она уже протягивала плошку. Я обвалял горошины, разложил на отдельные черепки, пометив их косыми крестами, и поставил рядом с детскими у печки.
— Сушим до утра. Не трогаем, не двигаем, не нюхаем. Пусть дышат, взаимодействуют, пропитываются.
Я отошел на шаг и внимательно осмотрел результат. Несколько больших глиняных черепков. Двадцать шесть светлых горошин и восемнадцать темных. Сорок четыре крохотных шарика из трав, меда и муки, пахнущие ромашкой и аптекой.
Сорок четыре ночи спокойного сна.
Если посчитать по полкопейки за штуку, это двадцать две копейки. Не бог весть что. Но мыло в первые дни вообще ничего не приносило, а теперь давало устойчивый рубль в неделю. Пилюли пойдут тем же путем: сначала испытание на своих, потом бартер внутри приюта, а затем Кирпич вынесет пробную партию в порт, и…
— Лис, — голос Мыши выдернул меня из раздумий.
— Да?
— А мы сами попробуем?
Она спросила это просто, без вызова. Но в ее серых глазах проглядывало то, что я видел там с первого дня: пока что еще не полное доверие, но уже робкая готовность довериться. Она ждала, что я скажу «да» и для начала покажу пример на себе. Время, когда я испытывал свои снадобья на Мыши, прошло. Я глубоко осознал, что это неправильный путь. Путь, которым временами шел Константин Радомирский, но от которого решил отказаться приютский мальчишка по кличке Лис.
— Завтра, — решительно ответил я. — Когда просохнут. Первую возьму я. Если к утру не сдохну и не позеленею, тогда дам вам.
Теперь так будет всегда. Без каких-либо исключений. Лекарь, который сам не попробовал свое снадобье, — шарлатан или трус. Я не хотел прослыть ни тем, ни другим.
Мышь кивнула. Коротко и серьезно.
Тим вытер руки о штанины и с сожалением посмотрел на самовар.
— Вода еще горячая. Жалко, что пропадет. Завтра снова разогревать, дрова с углем тратить.
— Не пропадет, — улыбнулся я. — Ополосни горшки и плошки кипятком. Все должно быть чистым и готовым для следующей партии.
Тим кивнул и послушно занялся уборкой. Костыль, без лишних слов, принялся укладывать неиспользованные травы обратно в свертки. Мышь собрала рассыпанную по верстаку мятную пыль и ссыпала в отдельный мешочек. Мне все больше нравилась эта девчонка, экономившая все до последней крупинки.
Я наблюдал за ними и думал о том, что полмесяца назад этих троих связывало только общее несчастье: голод, побои и страх. Они были не сплоченной командой, а всего лишь тремя отдельными существами, каждое из которых пыталось выживать в одиночку. Сейчас они двигались как единый сплоченный механизм. Но не потому, что я их заставил, а потому что они наконец-то поняли: вместе теплее, сытнее и безопаснее.
Константин Радомирский когда-то руководил сотней инженеров и алхимиков в лабораториях, занимавших целое крыло Императорского производственного корпуса. Сейчас у него было три подростка, самовар и горстка травяных горошин. И странное, незнакомое чувство, которое он не сразу распознал.
Гордость. Заслуженная гордость за троих сирот, которые наконец-то поверили в себя и начали свой путь наверх.
— Все, — удовлетворенно произнес я. — Хранить пилюли будем отдельно, по видам. Детские — в светлой тряпице, взрослые — в темной. Путать нельзя. Брать без моего ведома нельзя. Раздавать кому-то вне нашего круга тоже пока нельзя. Сначала испытываем на себе. Потом будем двигаться дальше.
— Хорошо, — в голос произнесли Тим с Мышью.
Костыль же просто кивнул.
— Тогда расходимся. На сегодня все.

Глава 4

Взрослую пилюлю я испытал на себе тем же вечером.
После отбоя, когда общая спальня затихла, насколько вообще может затихнуть комната, в которой на соломенных тюфяках лежат сорок с лишним детей, я достал из-под рубахи темную горошину. Она успела немного подсохнуть за несколько часов, стала слегка плотнее, но при этом была все еще мягкой на ощупь и чуть шершавой от мятной обвалки. Угольные крапины проступали на зеленовато-коричневой поверхности, как веснушки. Запах у пилюли был тяжелый, аптечный, с характерной хмелевой горчинкой. Он ударил в нос, стоило только поднести горошину к лицу.
Недолго думая, я положил ее на язык.
Первое, что я почувствовал, — это горечь. Резкая, глубокая, растекающаяся от корня языка к небу. Мед смягчал, но не убивал, а скорее обрамлял ее, как золотая оправа обрамляет темный камень. Потом пришла мята: холодная, свежая волна, постепенно перекрывшая горечь. Я разжевал горошину — она поддалась довольно легко — и запил глотком воды.
Вкус был вполне терпимый. Портовый грузчик проглотит не поморщившись. И это было хорошо.
Потом я лег, закрыл глаза и стал ждать.
Первые десять минут ничего не происходило. Я считал удары сердца, отслеживал дыхание, прислушивался к телу. Константин Радомирский проводил сотни подобных опытов с куда более опасными веществами. Он знал, что малейшая нетерпеливость — злейший враг экспериментатора.
На пятнадцатой минуте я отметил первый характерный признак. Не сонливость, а, скорее, смену внутреннего ритма. Мысли, которые обычно метались в голове, как воробьи в клетке, начали замедляться. Не исчезать, нет. Просто слегка притормаживать. Как если бы кто-то мягко положил ладонь на маятник часов, не останавливая полностью, но мягко гася амплитуду.
К двадцатой минуте у меня потяжелели веки. Это произошло вполне естественно. Так, словно глаза сами решили, что смотреть больше не на что, и закрылись. Мышцы шеи расслабились. Я перестал сжимать челюсти. Плечи опустились. В груди, где обычно сидел тугой, привычный узел напряжения — тот самый, который не отпускал ни днем, ни ночью, с самого момента пробуждения в этом чужом, избитом теле, — стало тепло, словно от печки в хорошо протопленной комнате.
К тридцатой минуте я понял, что засыпаю. По-настоящему, глубоко, без обычного балансирования на грани, когда тело вроде бы проваливается в сон, а разум продолжает цепляться за бодрствование, как утопающий за край лодки. Сейчас этого не было. Был лишь плавный, мягкий спуск — как если бы кто-то нес меня по длинной, пологой лестнице вниз, в уютное и тихое место, где не было ни Семена, ни настоятеля, ни чистильщиков, ни канавы с мертвым телом.
Последнее, что я запомнил перед тем, как сознание окончательно погасло: рядом, на соседнем тюфяке, всхлипнул во сне кто-то из малых — тонко, жалобно, как котенок. Я это отчетливо услышал и последними крупицами сознания отметил, что не вырубился намертво. Значит, если что-то случится, то я среагирую и проснусь.
И это было хорошо. Именно так, как и задумано.
Проснулся я от удара доски о доску — дьячок колотил какой-то палкой по притолоке, поднимая спальню на утреннюю молитву. Похоже, Семена все-таки постепенно отводили от дел. Или же просто заменили на один день.
Я открыл глаза и несколько секунд лежал неподвижно, внимательно сканируя себя.
Голова была на удивление ясная. Никакой мути и тяжести. Никакого тумана и мерзкого ощущения, что тебя только что вытащили за ноги из колодца. Впервые за долгое время я почувствовал себя отдохнувшим. И с удовольствием попробовал это слово на вкус, потому что еще ни разу в этом новом теле не мог по-настоящему применить его к себе. Отдохнувшим. Да. Именно так.
Тело было расслабленным, но послушным. Я сжал и разжал кулак. Пошевелил пальцами ног. Все работало. Никакой заторможенности, никакой вялости. Поднявшись с нар, я с удовольствием потянулся. Спина, привычно ноющая от соломенного тюфяка, сегодня молчала.
Спал я, по моим подсчетам, часов шесть. Без перерывов, без пробуждений, без кошмаров. Впервые с тех пор, как душа Константина Радомирского рухнула в это тело, я проспал всю ночь целиком. Как нормальный, здоровый человек.
Работает. И еще как работает!
Я позволил себе три секунды тихого, немого торжества. Потом затолкал его подальше, натянул привычную маску забитого сироты и поплелся на молитву. Выделяться среди сонной, вялой толпы и привлекать к себе ненужное внимание я пока не хотел.
Завтрак — баланда с хлебом — проходил как обычно. Длинные столы, стук деревянных ложек, бубнеж дьячка, угрюмое молчание детей, которым в очередной раз не хватило ночи, чтобы отдохнуть. Я сидел на своем обычном месте, в конце стола, рядом с Тимом. Мышь — напротив, маленькая и тихая, как всегда. Ела она аккуратно, не поднимая глаз. Но я заметил, как она коротко и быстро взглянула на меня, когда я сел. Это был оценивающий взгляд. Мышь проверяла — жив ли я, цел ли, не позеленел ли.
Я едва заметно кивнул. Она тут же облегченно опустила взгляд обратно в миску, смекнув, что все в порядке.
Костыль подсел ко нам через пару минут. Я уже привык к его конспираторским играм. Сначала он взял свою миску, постоял в очереди, получил порцию, сел на дальний конец скамьи, немного поел. И только потом встал, подхватил недоеденную баланду и, словно бы невзначай, оказался рядом.
Где-то с полминуты он молча орудовал ложкой. Потом, не поворачивая головы, тихо произнес:
— Нога.
Я бросил на него внимательный взгляд, мол, продолжай.
— Третью ночь, — скривился Костыль. — Ломит так, что хоть зубами в тюфяк. От колена и вниз. Где-то глубоко, в костях.
Я лишь вскользь слышал о его ноге. Старая травма — то ли перелом, то ли трещина, сросшаяся чрезвычайно криво. Обычно нога его не беспокоила сверх привычной хромоты, скованности и тянущей боли от долгой ходьбы. Но иногда — особенно когда менялась погода или когда Костыль слишком перенапрягался — кость начинала ныть. Тупо, упорно, безостановочно. Это была не та боль, от которой кричат, но та, от которой не спят ночами.
— Три ночи — это много, — сказал я, не глядя на него. — Почему не сказал раньше?
— Думал, пройдет.
Разумеется. Они все так думают. Терпение сквозь стиснутые зубы — единственный навык, который приют прививает максимально надежно.
— В общем, я ночью попробовал. Смекаешь, про что я? — Костыль быстро кивнул. — Работает, — подытожил я. Коротко, без подробностей. — Остальное позже.
Костыль даже жевать перестал. На мгновение, всего лишь на короткий миг, в его глазах мелькнуло что-то, похожее на надежду. Он тут же спрятал это чувство за привычным каменным безразличием.
— Дашь? — тихо прошептал он.
— Ага. Но не сейчас. После завтрака. В Сердце.
Он коротко кивнул и, ни слова больше не сказав, вернулся к еде.
Через полчаса мы вчетвером были в Сердце.
Утро выдалось серым и пасмурным. Небо затянуло рваными облаками, из-за которых изредка и неохотно проглядывало солнце. Но под нашим навесом из парусины и еловых лап было вполне себе комфортно и тепло. Печка из кирпичей еще хранила вчерашний жар. Самовар тускло отсвечивал медным боком в углу у амбара.
Я подошел к черепкам с горошинами и присел на корточки.
Пилюли подсохли довольно хорошо. Даже лучше, чем я рассчитывал — ночной жар от углей и сухой воздух под навесом сделали свое дело. Я взял одну детскую горошину и покатал между пальцами. Твердая, плотная, не крошится. Мятная обвалка высохла и превратилась в тонкий, зеленоватый налет, приятный на ощупь. Я надломил горошину ногтем — внутри она была однородной, без пустот и трещин, с ровным, желтоватым срезом. Запах — ромашковый, теплый, с легким медовым оттенком.
Взял взрослую. Тяжелее, крупнее. Темная поверхность с черными крапинами угля. Тоже твердая и плотная. Надломил — срез был зеленовато-коричневым, маслянистым на вид. Запах — резкий, глубокий, откровенно аптечный.
Я удовлетворенно хмыкнул.
— Готовы, — объявил я, поднимаясь. — Обе партии. Сушка завершена.
Мышь, Тим и Костыль стояли полукругом, ожидая продолжения.
— Ночью я испытал на себе одну взрослую пилюлю. Результат вполне себе: уснул я через полчаса и проспал до утра. Проснулся с ясной головой и легким телом. Никаких дурных ощущений. Работает в точности так, как я и рассчитывал.
Тим шумно выдохнул. Мышь, не отрываясь, смотрела на черепки с горошинами, и в ее серых глазах стояло выражение, которое я уже начинал узнавать: тихое, сосредоточенное восхищение.
— Теперь вы, — уверенно продолжил я. — Каждому пока по одной детской горошине. Примите вечером, перед сном. Не раньше. Не днем. Не после обеда. Только когда ляжете и будете готовы спать. Положить на язык, разжевать, запить водой. Через полчаса потянет в сон. Не сопротивляйтесь, просто закройте глаза и расслабьтесь.
Я снял с черепка две детские горошины и вручил Мыши с Тимом. Они с любопытством стали их разглядывать.
— Маленькая, — скептически произнес Тим. — От этого точно уснешь?
— Точно, — ответил я. — Уснешь. Мягко, без нервов. Сон будет легкий, но крепкий. Если что-то случится — проснешься. Это не отрава и не колдовство. Обычные травы, которые говорят телу: «Хватит. Ложись. Отдыхай».
Мышь спрятала горошину в карман — бережно, как монету. Тим сунул свою за щеку, но я остановил его щелчком по лбу.
— Я сказал — перед сном. Не сейчас. Или ты хочешь уснуть на работе и получить от Семена палкой по ребрам?
Тим виновато вынул горошину и спрятал в кулак.
— Костыль, — я повернулся к нему. — Тебе — две штуки.
Я снял с черепка две детские горошины и положил ему на ладонь. Он взглянул на них — маленькие, светлые, невесомые, замершие на его жилистой, мозолистой ладони.
— Две? — удивленно произнес он. — Остальным же по одной.
— У остальных не ломит ногу третью ночь подряд. Прими одну перед сном. Если через полчаса не отпустит, съешь вторую. Но не обе сразу. Понял?
Костыль благодарно кивнул и убрал горошины в нагрудный карман, застегнув его на единственную уцелевшую пуговицу.
Я собрал оставшиеся пилюли с черепков — аккуратно, по одной, не смешивая. Детские завернул в светлый лоскут и перевязал ниткой. Взрослые — в темный. Получились два небольших свертка. Каждый — легче пригоршни сухого гороха, но при этом дороже любого мешка с мылом.
Я наклонился к стене амбара, нащупал в основании знакомую щель между третьим и четвертым кирпичом снизу — ту самую, где уже лежал мешочек с медяками, — и задвинул оба свертка вглубь. Сухо, темно, прохладно. Ни дождь, ни крыса не доберется.
— Все, — выдохнул я, выпрямляясь. — Теперь — на утренние работы. Как обычно, по одному. Тим — первый. Мышь — через две минуты. Костыль — последний.
После того, как они ушли, я задержался на минуту. Проверил печку, подкинул несколько свежих угольков, чтобы не погасла до обеда. Потом накрыл самовар рогожей, окинул Сердце на прощанье привычным хозяйским взглядом и направился к выходу.
В канцелярии было, как всегда, пыльно и сонно. Писарь Иван — тощий, сутулый парень с чернильным пятном на манжете, которое он носил, как орден, — дремал за конторкой, привалившись щекой к стопке неразобранных бумаг. На моем столе — маленьком, в углу у окна, отведенном мне по милости настоятеля — лежала пачка писем для переписки начисто. Жалобы, отчеты, прошения. Бюрократическая рутина, которая в прошлой жизни вызвала бы у меня зубовный скрежет, а теперь служила прикрытием и источником бесценной информации.
Я сел, обмакнул перо и принялся за работу.
Почерк у прежнего Лиса был скверный — корявый, прыгающий, с ошибками через слово. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы выровнять его до приемлемого, не вызвав при этом подозрений. Теперь я писал аккуратно, но не слишком — ровно настолько, чтобы настоятель считал меня старательным, а писарь — заурядным. Золотая середина посредственности. Константин Радомирский, чьи монографии печатались в типографии Академии наук, выводил сейчас каждую букву с тщательностью школяра.
За окном канцелярии был виден кусок приютского двора — утоптанная земля, колодец с покосившимся журавлем, забор. Обычный, скучный вид, который я знал наизусть.
Именно поэтому я сразу заметил карету.
Карету, которая кардинально изменила все в моей новой приютской жизни.

Глава 5

Карета появилась во дворе Никодимовского приюта около десяти — закрытый экипаж на рессорах, не новый, но добротный, с темным лакированным кузовом и гербом на дверце. Не купеческая пролетка и не извозчичья коляска. Дворянский выезд. Скромный, без позолоты, но настоящий.
Запряжена она была не модными ныне големами, а по-старинке, обычными лошадьми — пара гнедых, ухоженных, с подстриженными гривами — остановились у ворот приюта. С козел спрыгнул кучер: коренастый мужчина лет пятидесяти, с густыми бакенбардами, в аккуратной и ухоженной ливрее. Он двигался с той неторопливой основательностью, которая свойственна людям, привыкшим к тяжелой работе и не видящим смысла суетиться.
Я машинально привстал и пол подо мной предательски скрипнул.
Писарь всхрапнул и перевернул голову на другое ухо, но я даже глазом не повел в его сторону. Все мое внимание было сосредоточено на окне.
Дверца кареты распахнулась, и из нее вышла женщина.
Темное шерстяное платье, строгое, без украшений, но сшитое так, как шьют только у хороших портных — по фигуре, с безупречной посадкой плеча. Мантилья — тоже темная, с простой застежкой. Лайковые перчатки. Ни серег, ни брошей. Все дорогое, но при этом неброское. Это была одежда женщины, которая давно перестала красоваться на публику и предпочитала одеваться только для себя.
Ее сопровождал мужчина в чиновничьем сюртуке и с портфелем под мышкой. Судя по внешнему виду, секретарь. Невысокого роста, с бегающими глазами. Он был явно из тех, кого природа создала исключительно для работы с цифрами, заполнения граф и сведения баланса.
Я пристально следил за женщиной. Она поднималась по ступеням крыльца, и настоятель уже выскочил навстречу — суетливый, с поклоном, с распахнутыми руками. Плановая инспекция, догадался я. Благотворительница. Та самая, чьи деньги текут в приют и чье имя настоятель произносит с таким благоговением, словно речь идет о святой.
Женщина обернулась, чтобы сказать что-то кучеру, и я увидел ее лицо.
В этот миг мир остановился.
Не замедлился, а именно остановился. Словно механизм, в шестерни которого неожиданно попал камень. Перо в моих пальцах дрогнуло над бумагой, и капля чернил упала на недописанное слово, расплывшись черной кляксой.
Анна Дмитриевна.
Она постарела. Но не так, как стареют от беспощадного течения времени. Ей было чуть за сорок, и судьба отнеслась к ней заметно благосклоннее и бережнее, чем ко многим ее сверстницам. Она постарела иначе. Изнутри. Лицо, которое я помнил живым, подвижным, с легкой лукавой улыбкой и теплыми карими глазами, стало каким-то неподвижным. Не холодным, а, скорее, усталым. Как лицо человека, который давно перестал ждать чего-то хорошего от жизни и научился находить смысл в одном лишь святом исполнении некоего высшего долга.
Тонкая паутинка морщин возле глаз, горькая и такая привычная складка у рта. И взгляд. Взгляд тех самых карих глаз, в которых когда-то плясали искры, когда она подхватывала мою шутку за чайным столом и отвечала так, что весь салон покатывался со смеху, — эти глаза были спокойны и… пусты. Бесконечно потухший взор. Словно лампа, из которой выкрутили фитиль.
Пять лет без Владимира.
Мой друг. Мой однокашник. Единственный граф, у которого в голове были не опилки, а чертежи. Он погиб при Аустерлице — глупо, нелепо, как гибнут лучшие: не от вражеской пули, а от шальной картечи, прилетевшей не туда, куда целили. Я узнал об этом из газеты. Сидел в своей лаборатории на Литейном, читал сухие строчки казенного некролога и чувствовал, как мир становится чуть темнее и враждебнее. С Владимиром я потерял не просто друга. Я потерял человека, который верил в мои идеи не потому, что они были гениальными, а потому, что они были правильными.
А теперь его вдова стояла в десяти саженях от меня — по ту сторону пыльного стекла — и не знала, что человек, которого она когда-то называла «нашим гениальным Константином Андреевичем», сидит за конторкой в этом проклятом приюте, в теле четырнадцатилетнего оборванца, с чернильными пальцами и синяками на ребрах.
Внезапно она посмотрела в мою сторону.
Не на меня, но словно бы сквозь. Скользнула взглядом по фасаду здания, по окнам канцелярии, по темным силуэтам за стеклом, и не задержалась ни на секунду. Для нее я был частью стены. Мебелью. Воздухом.
Это было больнее, чем пощечина Кирпича. Больнее, чем побои Семена. Больнее, чем руна, убившая Константина Радомирского в его собственной лаборатории. Та руна по крайней мере признавала мою значимость. Убивают тех, кого боятся. А этот взгляд, прошедший сквозь, мимо, ни за что не зацепившийся, говорил яснее любых слов: тебя нет. Ты — никто.
Я сидел неподвижно и смотрел, как она скрывается за дверью приюта. Настоятель семенил рядом. Секретарь шел следом, прижимая портфель к груди. Дверь закрылась.
Кучер Афанасий — я наконец-то его узнал — остался во дворе. Отогнав карету от крыльца, он задал корма лошадям. Потом взобрался на козлы, достал из-за пазухи краюху хлеба и принялся жевать, щурясь на солнце.
Афанасий. Денщик Владимира. Тот самый, что вытащил его из-под понесшей лошади на маневрах под Гатчиной. Тогда Владимир смеялся, рассказывая мне эту историю за коньяком: «Представь, Константин, лежу себе спокойно под кобылой, никого не трогаю, а этот медведь хватает ее под уздцы одной рукой, а меня — за шиворот другой, и тащит в разные стороны. Кобыла — налево, я — направо. Треск стоял такой, что сразу и не поймешь, это мой мундир или мои ребра…»
Я опустил глаза на кляксу, расплывшуюся по бумаге. Аккуратно промокнул ее тряпицей, а затем переписал испорченный лист.
Руки не дрожали. Я не позволил им дрожать.
Инспекция длилась около двух часов. Я слышал шаги в коридоре — настоятель водил гостей по приюту: спальни, трапезная, учебная комната, молельня. Голоса доносились глухо, неразборчиво. Один раз мимо канцелярии прошел секретарь, заглянул — я склонился ниже над бумагами, — и ушел дальше.
Писарь проснулся, увидел меня за работой, удовлетворенно хмыкнул и неспеша удалился «до ветру», что на его языке означало — до обеда.
Я переписывал очередное прошение, когда услышал шум во дворе.
Сначала — голоса. Потом — стук копыт по мостовой. И елейный тенорок настоятеля. Похоже, инспекция подошла к концу, и он сейчас прощался с дорогой гостьей.
Я встал и посмотрел в окно.
То, что я увидел, заставило меня напрячься.
Афанасий, стоявший до этого у подножки кареты, сделал шаг в сторону, потянулся рукой к двери и вдруг замер, словно налетел на невидимую стену. Легкое недоумение скользнуло по его обветренному лицу. Так человек реагирует на первый укол боли, еще не понимая, что за ним последует удар. А потом Афанасия скрутило.
Он не упал. Это было бы проще — проще для него и проще для тех, кто наблюдал. Нет, он осел. Медленно, как подрубленное дерево, которое еще держится на последних волокнах. Одно колено ударилось о землю. Рука вцепилась в ступеньку кареты, и даже от окна я увидел, как побелели костяшки пальцев. Другая рука легла на поясницу — не прижалась, а судорожно впилась, словно Афанасий пытался вырвать из себя то, что причиняло боль.
Лицо побагровело. Пот выступил разом — не мелкими бисеринками, а пленкой, блестящей на солнце. Челюсти сжались так, что на скулах вздулись желваки. Он не кричал. Он давил крик внутри себя, и от этого по его широкой спине проходили судорожные волны, одна за другой, как рябь по воде.
Старый солдат. Старая школа. Страдать, стиснув зубы. Умирать — молча.
Секретарь, стоявший у кареты с портфелем, отпрыгнул в сторону, как кот от упавшего горшка. Рот раскрыт, глаза, словно блюдца. Портфель прижат к груди, будто щит. Он озирался — быстро, затравленно, — ища кого-нибудь, на кого можно переложить ответственность за происходящее.
Настоятель замер на крыльце. Он побледнел так, что его лицо стало одного цвета с подрясником. Губы шевелились — беззвучно, бессмысленно. Я прочел по ним: «Господи… Боже мой… что же это…» В его глазах я увидел не сочувствие к страдающему человеку. Я увидел арифметику. Он подсчитывал последствия. Скандал при благодетельнице. Инцидент в подведомственном заведении. Строчка в отчете. Пятно на репутации. Конец карьеры.
Он был парализован, но не чужой болью, а собственным страхом.
И Анна Дмитриевна.
Она вышла на крыльцо на полшага позади настоятеля и остановилась. На ее лице я увидел то, что видел всего дважды в прошлой жизни: один раз — когда ей сообщили о ранении мужа на маневрах, второй — когда пришло известие об Аустерлице. Сначала — непонимание. Мозг отказывался принять информацию, которую глаза уже увидели, а уши услышали. Потом — запоздалое понимание. И наконец — тот особый, белый, абсолютный ужас, который приходит, когда осознаешь: это происходит снова. Снова у меня забирают дорогого человека.
— Афанасий Матвеевич… — вырвалось у нее. Не голос, а какой-то всхлип. Сдавленный, хриплый, совершенно несовместимый с ее прямой спиной и аристократической выдержкой.
Она сделала шаг вперед. Рука в перчатке поднялась, потянулась к нему, и замерла в воздухе. Анна Дмитриевна совершенно растерялась, не понимая, что делать, чем помочь. Она, графиня Орлова-Чесменская, попечительница, женщина, привыкшая управлять, распоряжаться и решать, не знала, что делать с корчащимся от боли человеком у своих ног. Ее рука повисла, задрожала и легла на грудь, прямо туда, где под дорогой шерстью билось сердце, уже однажды разбитое на куски.
Она не кричала. Она стояла — прямая, с широко раскрытыми глазами, в которых отражалась агония старого солдата, — и была в этот момент не графиней, не благотворительницей, не попечительницей, а просто женщиной, с ужасом наблюдающей, как последняя живая нить, связывающая ее с мужем, рвется у нее на глазах.
Я стоял у окна и смотрел на все это с хрустальной, безжалостной ясностью. Четырнадцать лет. Грязная рубаха. Чернильные пальцы. Никто. Ничто.
А потом ноги сами понесли меня к двери.
Хотя, нет. Не сами. Я принял решение. За долю секунды, как принимал сотни решений в прошлой жизни, когда эксперимент шел не по плану и реактор начинал фонить. Холодный расчет? Да. Тактическая возможность? Безусловно. Благотворительница, обязанная приюту — а значит, и мне, если я сыграю правильно.
Но было и другое.
Было лицо Анны Дмитриевны — белое, застывшее, с этим невыносимым выражением предстоящей невозвратной потери. И Афанасий — старый медведь, денщик Владимира, — скрюченный на земле, молча умирающий от боли, потому что не умел умирать иначе.
Владимир. Мой друг. «Единственный граф с чертежами, а не с бульоном в голове». Он попросил бы меня помочь. Даже не так. Он посмотрел бы на меня тем своим тяжелым, прямым взглядом, который не оставлял выбора, и сказал бы: «Ну что ты стоишь, Константин Андреевич? Действуй».
Я выбежал через черный ход.
На кухне, в дверном проеме, я почти столкнулся с Фросей. Она бежала навстречу, придерживая подол, — грузно, тяжело, с перекошенным от ужаса лицом. Увидев меня, она схватила мое плечо — пальцы впились, как клещи.
— Лис! — выдохнула она. — Там… во дворе… кучер барынин… падает… Барыня сама не своя…
— Знаю, — сказал я. — Видел из окна.
— Сделай что-нибудь! Если он помрет тут — барыня… она же… нам всем конец, Лис!
В ее глазах стоял тот же страх, что и у настоятеля. Однако этот страх был честнее. Фрося не думала о карьере. Она думала о котле, о крупе, о дровах, которые перестанут привозить, если благодетельница отвернется от приюта. Она думала о голодных детях. О себе. О своей больной спине, которую теперь некому будет лечить.
Мимо пронеслась Мышь. Она выскочила откуда-то из кухонной утробы, юркнула в дверь и исчезла во дворе. Любопытная. Или предусмотрительная. С Мышью никогда не знаешь наверняка.
Я уже примерно представлял, что за недуг схватил Афанасия. Поэтому сразу начал действовать.
— Фрося, — я снял ее руку со своего плеча. Мягко, но твердо. — Мне нужны два кирпича из печи. Самые горячие. Оберни в толстые полотенца. Принеси во двор. Быстро.
Она моргнула.
— Кирпичи?..
— Из печи. В полотенцах. Сейчас.
Что-то в моем голосе или в моих глазах не допускало возражений. Фрося развернулась и поспешно затопала на кухню. Я слышал, как загремела печная заслонка.
Выйдя из-за угла приюта, я увидел все то, что до этого наблюдал из окна, но теперь вблизи, в деталях, которые расстояние милосердно скрадывало.
Афанасий метался. Не в истерике, но в той тихой, сдерживаемой, и оттого еще более жуткой борьбе с болью, когда тело ищет спасения, а разум знает, что спасения нет. Он пробовал выпрямиться, и его тут же скручивало обратно, как пружину. Пробовал лечь, и снова рвался на колени. Дыхание стало свистящим, прерывистым. На губах выступила белая пена.
Секретарь вжался в стену кареты. Настоятель стоял на крыльце, как соляной столп. Анна Дмитриевна замерла на две ступени ниже него, с протянутой рукой, которая так и не нашла, обо что опереться.
Мышь стояла у колодца — маленькая, незаметная, с широко раскрытыми глазами. Она смотрела не на Афанасия. Она смотрела на меня.
Она ждала, когда я начну действовать. И верила, безоговорочно верила, что у меня все получится.

Глава 6

Я спокойно направился к карете.
Никаких резких движений, никакого бега. Побежать — это значит создать ненужную суету, а возможно и спровоцировать панику. А мне надо, чтобы все сейчас успокоились и не мешали. Я шел быстро, но собранно, а мои глаза в это время уже работали — сканировали, анализировали, ставили диагноз.
Поза. Согнут пополам. Рука — на пояснице. Не на животе, не на груди. На пояснице, чуть левее позвоночника. Почечная зона.
Характер боли. Схваткообразный. Накатывает волнами. Я это вижу по тому, как Афанасий вздрагивает. Это не непрерывная агония, а удары, между которыми — секунды относительного затишья. Значит, не воспаление. Воспаление болит постоянно, ровно, тупо. Это колика. Спазм гладкой мускулатуры. Что-то движется по протоку и застревает.
Лицо. Красное, потное. Синевы на губах нет. Отсутствие цианоза — это уже хорошо. Это значит, что дыхательные пути свободны, сердце справляется. Рвоты тоже пока нет.
Камень. Почечный камень. Сместился от тряски по мостовой. Это наиболее вероятный вариант. От него и будем отталкиваться.
Я опустился на одно колено рядом с Афанасием — так, чтобы закрыть его от крыльца, от глаз настоятеля и секретаря. Не для конспирации — для достоинства. Старый солдат не должен корчиться на потеху публике.
— Где болит? — тихо, но твердо спросил я. Точнее, я даже не спросил, а потребовал ответа. Голосом, которым Константин Радомирский разговаривал с ранеными в полевых госпиталях. — Покажи точнее. Отдает в пах? В ногу?
Афанасий поднял на меня мутные, залитые слезами глаза. Мне даже показалось, что он вообще не понял, что перед ним простой приютский мальчишка. Он лишь услышал голос — ровный, властный, компетентный. За этот голос можно было ухватиться, как за спасательный круг во время бури.
— В пах… — выдавил он сквозь стиснутые зубы. — Дерет… как ножом… изнутри…
— Кровь в моче была? Утром или вчера?
Его глаза расширились, но не от боли, а от изумления. Он наконец-то увидел, кто перед ним. Обычный приютский сопляк. А ведет себя, словно полковой лекарь.
— Была… — по инерции прохрипел он. — Малость… Розовая…
Этого было вполне достаточно.
Я обернулся. Фрося уже ковыляла через двор, прижимая к необъятной груди два кирпича, обернутых в посудные полотенца. Мышь стояла там же, у колодца, и ждала. Умница. Она всегда использовала любую возможность быть полезной.
— Фрося — сюда. Клади на землю, рядом.
Фрося повиновалась, бухнув кирпичи у моих ног.
— Мышь! Кружка кипятка и ложка. С кухни. И соль. Щепотку. Бегом! — крикнул я ей.
Мышь сорвалась с места и исчезла. Беззвучная и быстрая, как тень.
Я повернулся обратно к Афанасию. Он тяжело дышал, ожидая следующей волны. И она пришла — через несколько секунд. Его тело выгнулось, по спине прошла судорога, из горла вырвался сиплый, хрипящий стон. Он вцепился в подножку кареты и сжал ее до хруста в суставах.
— Ложись, — отрывисто скомандовал я. — На бок. Правый. Колени к животу. Давай, помогу. — Я знал, когда надо переходить на «ты», чтобы люди тебя слушались.
Я обхватил его за плечи — широкие, тяжелые, мокрые от пота — и потянул на себя, укладывая на землю. Афанасий был в разы тяжелее меня, но боль сделала его послушным. Он завалился на правый бок, подтянул колени, и я почувствовал, как его тело в этой позе слегка расслабилось. Совсем чуть-чуть. На какую-то мизерную крупицу. Но эта крупица сделала свое дело: давление на мочеточник ослабло.
— Так и лежи. Не двигайся. Дыши — медленно, глубоко. Через нос. Считай до четырех на вдохе, до четырех на выдохе. Давай. Раз… два…
Он попробовал. Первый вдох вышел рваным, судорожным. Второй — чуть ровнее. Третий — почти глубокий. Я считал вслух, монотонно, как метроном, и видел, как его скрюченные пальцы медленно и неохотно начинают разжиматься.
— Хорошо. Именно так. Не останавливайся, — кивнул я.
В этот момент вернулась Мышь. В одной руке у нее была кружка кипятка, обернутая тряпицей. В другой — щепотка серой крупной соли и ложка. Мышь протянула обе руки молча, словно ассистентка, подающая хирургический инструмент.
Я бросил соль в кипяток, размешал ложкой. Потом достал из-за пазухи то, что таскал с собой уже несколько дней: маленький узелок из тряпицы — мой неприкосновенный запас трав для всяких экстренных случаев. Развязал. Внутри, помимо всего прочего, — щепотка сушеной ромашки и несколько кусочков толченого корня алтея. Немного. Ровно столько, чтобы хватило на один серьезный случай. Вот этот случай и наступил.
Ромашка полетела в кружку. За ней — алтей. Я прикрыл горловину ладонью, давая хотя бы немного запариться. Потом приказал Мыши непрерывно помешивать готовящийся настой.
Теперь кирпичи.
Я взял первый — тяжелый, горячий даже через полотенце — и приложил к пояснице Афанасия, туда, где его рука давила минуту назад. Прямо через ливрею — ткань была достаточно тонкой, чтобы пропустить жар.
— Держите, — сказал я. — Прижимайте. Крепко.
Его рука — крупная, дрожащая — легла на кирпич и прижала к пояснице. Я подсунул второй кирпич под низ живота, ниже пупка, напротив области, где мочеточник входил в мочевой пузырь.
Тепло. Глубокое, проникающее. Оно делало то, чего не могли сделать ни слова, ни массаж: расслабляло гладкую мускулатуру протока, расширяло его, давало камню пространство для движения. Пусть не сразу. Но давало. Медленно, но верно.
— Пейте, — я забрал у Мыши кружку, и поднес к губам Афанасия. — Маленькими глотками. Не торопитесь.
Афанасий глотнул горячего солоноватого отвара и поморщился. Потом глотнул еще. Ромашка должна была снять спазм изнутри, алтей же обволакивал стенки протока, а соль восполняла то, что кучер потерял с потом.
Тем временем я положил обе руки ему на поясницу — по сторонам от кирпича — и начал работать.
Я знал — со стороны это выглядело странно: мальчишка-сирота стоит на коленях в пыли и давит большими пальцами на спину взрослого мужчины, словно тесто месит. Но мои пальцы знали то, чего не знал ни один лекарь в округе. Точки. Узлы. Перекрестки нервных путей, от которых мускулатура внутренних органов получала команды — сжаться или расслабиться. Константин Радомирский еще студентом изучал карты в анатомических атласах Императорской медицинской академии, куда его пускали по личному разрешению ректора. Тогда это было просто любопытством. Сейчас стало инструментом.
Я нашел первую точку — между двенадцатым ребром и гребнем подвздошной кости, слева от позвоночника — и надавил. Глубоко, ровно, удерживая давление.
Афанасий дернулся. Втянул воздух.
— Терпите, — сказал я. — Будет неприятно. Потом станет легче.
Я работал молча, методично, переходя от точки к точке. Поясница. Крестец. Косые мышцы живота. Каждое надавливание — как ключ в замке: правильное место, правильная сила, правильное направление. Я чувствовал под пальцами каменные, сведенные спазмом мышцы — и чувствовал, как они поддаются. Не сразу. Не все. Но поддаются.
При этом я продолжал говорить. Частично — для Афанасия, который должен был слышать не столько слова, сколько успокаивающие интонации. Но в основном для тех, кто стоял за моей спиной и наблюдал.
— Камень в почке сдвинулся, — комментировал я ровно, не прекращая работы. — От тряски на мостовой. Он маленький, но острый. Царапает проток, пока движется. Отсюда — боль и кровь. Тепло расширит мускулатуру, травы снимут спазм, камень либо выйдет сам, либо вернется на место, где больше не будет причинять страдания. Главное — не паниковать. Дышать ровно. Пить много теплой воды. Это не смертельно. Это больно, но не смертельно. Это пройдет.
Последние слова — «не смертельно», «пройдет» — я произнес чуть громче. Для нее. Для Анны Дмитриевны, которая стояла сейчас на крыльце и боялась лишний раз вздохнуть.
Прошло пять минут. Семь. Десять.
На двенадцатой минуте дыхание Афанасия изменилось. Свист ушел. Вдохи стали глубже, ровнее, с долгими выдохами — не через стиснутые зубы, а через полуоткрытый рот. Его тело, скрученное до этого в тугой узел, начало распрямляться. Медленно, как разжимается кулак.
На пятнадцатой минуте он разжал челюсти.
— О-ох… — выдохнул он. Длинный, дрожащий, бесконечно усталый выдох, как у человека, который долго нес непосильный груз и наконец сбросил его на землю. — Отпускает…
Я снял руки с его поясницы. Пальцы ныли, но это было привычное, рабочее ощущение.
— Пейте еще, — я снова поднес кружку. — Все допейте. До дна.
Он допил. Руки тряслись, и часть пролилась на ливрею, но он допил. Потом осторожно, очень осторожно, опираясь одной рукой на подножку кареты, а другой — на мое подставленное плечо, приподнялся. Сел. Бледный. Изможденный. С мокрым от пота лицом и красными, воспаленными глазами. Но — живой. Боль, хоть и не до конца, но ушла. Я видел это по его лицу. Где-то глубоко внутри еще тянуло, ныло, беспокоило, но та страшная, скручивающая, лишающая рассудка агония отступила.
— Слава тебе, Господи, — прошептал Афанасий. Голос у него был сиплый, севший. — И тебе, парень… спасибо.
Он посмотрел на меня. В его глазах — мутных, усталых, еще не вполне вернувшихся из того места, куда загоняет человека настоящая боль, — стояла такая простая, такая бесхитростная благодарность, что я на мгновение отвел взгляд.
— Вставать пока не нужно, — предупредил я, возвращая себе ровный тон. — Посидите. Кирпичи не убирайте, пусть греют. Через час выпьете еще одну кружку теплой воды. Без соли, просто теплую. И с этого момента — много пить. Но много — это не значит ведро за раз. Регулярно. По кружке. Это важно. Вода промоет проток, и камень выйдет гораздо легче.
Он кивнул, прижимая кирпич к пояснице обеими руками, как ребенок прижимает грелку.
Я поднялся с колен и машинально отряхнул штаны. Жест вышел глупым — грязь на них была такой же неотъемлемой, намертво въевшейся частью ткани, как и нити, из которых эта ткань состояла.
А после этого я обернулся.
Анна Дмитриевна стояла на нижней ступени крыльца. Одна перчатка была снята и нервно комкалась в маленьком кулачке. Другая рука лежала на перилах. Лицо — бледное, неподвижное. Но глаза теперь были другими. Не пустыми. Не потухшими. Сейчас в них отражалось нечто такое, чего я не замечал, наблюдая за ней из окна. Жизнь. Острая, испуганная, благодарная, растерянная, но все-таки жизнь.
Анна Дмитриевна смотрела на меня.
Теперь уже точно на меня, а не сквозь и не мимо.
И в этом взгляде было что-то, от чего мне захотелось отступить. Страх за жизнь Афанасия, сменился смутным узнаванием. Нет, не таким, какого я страшился: она не видела в грязном мальчишке взрослого опытного академика. Но она точно что-то почувствовала. Что-то неуловимое, словно запах духов в пустой комнате. Может быть — интонацию. Может, ту абсолютную, спокойную уверенность, с которой я произносил медицинские термины, словно это были мои ежедневные слова, а не вычитанные из лечебника диковины. Может быть — манеру наклонять голову, слушая пациента.
Она не понимала, что именно ее зацепило. Это было видно по легкой растерянности, промелькнувшей в ее взгляде.
Нас разделяло всего каких-то пять шагов. А вокруг — пыльный двор, запах конского навоза и лекарственных трав, а также звенящая тишина, нарушаемая только глубоким дыханием Афанасия. Пять коротеньких шагов и огромная пропасть времени, которую не перешагнуть, как ни старайся.
— Мальчик, — тихо произнесла она.
Голос у нее был ровный с легкой хрипотцой — следом пережитого страха — на последнем слоге.
— Ты оказал нам неоценимую услугу. Благодарю тебя.
Пауза. Короткая. Но я ее заметил. Она собиралась с мыслями. Графиня Орлова-Чесменская, хозяйка салонов, женщина, привыкшая формулировать фразы точно и быстро, — собиралась с мыслями, глядя на приютского оборванца.
— Как тебя зовут?
Я не поднял глаз. Это стоило мне гигантских усилий, которых, к сожалению, она не могла оценить. Не поднять глаза на женщину, которую ты знаешь двадцать лет. Которая наливала тебе чай из фарфорового чайника с незабудками и смеялась над твоими каламбурами. Не поднять глаза и ответить голосом забитого мальчишки, а не голосом друга.
Я сделал шаг назад. Легкий полупоклон — не дворянский, а тот неловкий, приютский, которому учат розгой. А потом подбородком — едва заметно — указал в сторону настоятеля.
— Лис, ваше сиятельство. А служил я, как отец настоятель благословил.
Тихо. Смиренно. И — «как отец настоятель благословил» — отчетливо, ясно, так, чтобы каждое слово долетело до крыльца.
Я бросил мяч на сторону настоятеля. Теперь посмотрим, поймает ли.
Анна Дмитриевна чуть приподняла бровь. И медленно, с тем выражением, которое я когда-то называл про себя «орловским прищуром», повернулась к настоятелю.
Тот стоял на крыльце, и я видел, как в его голове со скрипом проворачиваются шестерни. Паника еще не ушла, но поверх нее — как масло поверх воды — уже всплывало другое: возможность. Мальчишка не подставил его. Мальчишка сказал «благословил». Мальчишка приписал ему, настоятелю, все, что только что здесь произошло.
Он поймал. Настоятель поймал брошенный мной мяч. И это значит, что скоро в моей жизни могут произойти ощутимые перемены. Я склонил голову пониже, чтобы скрыть промелькнувшую на лице торжествующую улыбку.

Глава 7

— Да-да, ваше сиятельство, — заговорил настоятель, и голос его тут же окреп, как у актера, наконец-то вспомнившего роль.
Он сошел с крыльца на одну ступень, ровно настолько, чтобы оказаться ближе к Анне Дмитриевне, но не ниже ее. Безупречная геометрия подобострастия.
— Мальчик у нас смышленый, руки золотые. Видя его усердие и… и сострадание к страждущим, я благословил его заняться приютским огородом да травами полезными для пользы вверенных мне сирот.
Он набирал ход, как локомотив — тяжело, но неудержимо.
— Старинные лечебники из нашей скромной библиотеки ему в руки попались — и вот, приноравливает знания на деле, под моим, конечно, присмотром. Я, знаете ли, ваше сиятельство, всегда полагал, что истинное христианское воспитание должно сочетать молитву с практическим умением…
Он мог бы продолжать еще долго — я знал его способность плести тягучую словесную паутину, — но Анна Дмитриевна перебила. Мягко, однако с той неумолимостью, которая свойственна людям, привыкшим, что их слушают.
— И слова эти… — она посмотрела на меня, потом снова на настоятеля. — «Проток», «мускулатура». Тоже из лечебников?
Вот оно. Я ждал этого вопроса. Ждал и боялся — потому что именно здесь маска могла слегка приоткрыть истинное лицо. «Проток» и «мускулатура» — не из лечебников. Во всяком случае, не из тех, что мог найти приютский мальчишка в пыльной библиотеке при церкви. Эти слова — из анатомических атласов, из лекций профессоров, из разговоров с полковыми хирургами за рюмкой водки после тяжелых сражений.
Слова, которые в следующую секунду сами выскочили из меня были привычными и родными, как собственное имя.
Я склонил голову чуть ниже и изобразил смущение. Это нетрудно сделать, когда тебе четырнадцать и на тебе поношенная и грязная приютская рубаха.
— В анатомических атласах у отца настоятеля так написано было, ваше сиятельство, — сказал я тоном старательного ученика, отвечающего урок. — Про то, как внутри все устроено. Там картинки были, с подписями. Я запомнил.
Просто. Скромно. Правдоподобно. Дети запоминают странные вещи — все это знают. Но при этом несколько необычно. Я осознанно добавил точное название типа медицинского пособия, из которого, якобы, взял нужную мне информацию. И я был почти уверен, что графиня знает — таких трудов просто не может быть ни в приютской, ни в личной библиотеке мелкого духовного сановника, который, к тому же, повел себя так малодушно при виде страдающего человека.
Анна Дмитриевна помолчала. Секунду. Две. Я чувствовал на себе ее взгляд — не поверхностный, светский, а тот, другой, глубокий, который я помнил по вечерам в ее салоне, когда она слушала спор и вдруг задавала вопрос, от которого оба спорщика замолкали.
Потом она кивнула. Чуть-чуть, почти незаметно. Приняла объяснение. Или сделала вид, что приняла. С Анной Дмитриевной никогда нельзя было знать наверняка.
— Понимаю, — сказала она и повернулась к настоятелю. — Отец настоятель, вы проявляете похвальную заботу о воспитании и полезных навыках ваших подопечных. Это достойно… всяческого уважения.
Она произнесла это без видимой иронии. На деле же — с такой тонкой иронией, что различить ее мог только тот, кто знал Анну Дмитриевну двадцать лет. Я различил. Настоятель — нет.
Он расцвел. Не улыбнулся, а именно расцвел, как герань на подоконнике, которую наконец полили.
— Стараемся, ваше сиятельство. Как можем-с. Все для блага вверенных нам душ, во славу Божию и по заветам нашего милосердного…
— Ты сказал, что и другим здесь помогаешь? — Анна Дмитриевна вновь обратилась ко мне, и настоятель осекся на полуслове, безропотно уступив ей право голоса. — Лечишь?
Я позволил себе поднять глаза. На одну секунду. Встретить ее взгляд и тут же опустить, как смущенный мальчишка, не привыкший к вниманию господ. Одна секунда, но за эту секунду я увидел все. Новые морщинки. Прядь седых волос. Тени под скулами, которых раньше не было: графиня похудела, хотя, казалось, ей худеть было уже некуда. И глаза. В них вновь разгоралось то пристальное, изучающее внимание, которое она когда-то направляла на чертежи эфирных батарей, разложенные на ее чайном столике.
Она смотрела на меня и что-то искала. Сама пока точно не зная, что.
— Травки завариваю, ваше сиятельство, — ответил я, опустив глаза. — Кому от кашля, кому от ран… Чтоб, значит, меньше болели и порядок в приюте был. Отец настоятель наказывал за чистотой смотреть.
Снова его имя. Снова перевод стрелок. Я делал это не из подлости и не из расчета. Нет, лукавлю — все-таки из расчета тоже. Но главное — я строил каркас. Каждое упоминание настоятеля привязывало мою деятельность к его авторитету, делало ее легитимной, одобренной сверху. А его, в свою очередь, привязывало ко мне. Потому что теперь, после этих слов, произнесенных при благотворительнице, он не мог отречься от моих «лекарств», не отрекшись от собственного «мудрого руководства».
Анна Дмитриевна кивнула. На ее лице — впервые за время нашего разговора — мелькнуло нечто живое. Это была еще не улыбка, но уже некая ее тень. И что-то еще… Одобрение? Интерес? Или то самое беспокойное, неуловимое смятение, которое я заметил минуту назад?
— Прекрасно, — сказала она. — Очень разумно.
Она повернулась к настоятелю, и ее голос обрел ту деловую, чуть суховатую интонацию, которую я помнил по ее разговорам с управляющим имением: вежливо, но непреклонно.
— Отец настоятель, я остаюсь чрезвычайно довольна как исходом инспекции, так и… тем духом практической христианской заботы, который я наблюдала сегодня. Прошу вас подготовить для моего Общества краткую записку о ваших методах улучшения санитарного состояния и снижения заболеваемости среди воспитанников. Уверена, этот опыт заслуживает внимания и других попечительских заведений.
Настоятель просиял так, что, казалось, у него засветился подрясник. Записка для Общества. Это не просто похвала — это документ. Бумага с печатью. Строчка в годовом отчете. Шаг к переводу, к повышению, к тому самому заветному приходу на Васильевском, о котором он, как я знал из подслушанных разговоров, мечтал уже третий год.
— Непременно, ваше сиятельство! — он поклонился так низко, что коснулся подбородком пуговицы на рясе. — Все будет подготовлено в лучшем виде, со всем тщанием!
— И еще, — Анна Дмитриевна снова посмотрела на меня.
Она опять на мгновение замолчала и с легким удивлением скользнула взглядом по моим рукам. Тощие, исцарапанные руки четырнадцатилетнего сироты, которые всего лишь минуту назад двигались, так, словно точно знали, что делают: четко, уверенно, профессионально. Она видела это собственными глазами. И не могла объяснить.
— Афанасию, — она произнесла его имя с той особой мягкостью, которую обычно скрывала за деловым тоном, — потребуется, я полагаю, дальнейшее наблюдение. Ты сможешь приготовить для него отвар, который предотвратит повторение приступа? И дать наставления?
— Слушаюсь, ваше сиятельство, — я поклонился. Тот же неловкий, приютский полупоклон. — Приготовлю к завтрашнему вечеру и отцу настоятелю предоставлю. Для передачи.
Последние два слова — «для передачи» — я выделил особо, чтобы все поняли: мальчик знает свое место. Мальчик действует через начальство. Мальчик не лезет вперед.
На лице Анны Дмитриевны промелькнуло выражение, которое я не сразу распознал. Что-то среднее между одобрением и… тревогой? Нет… Скорее, озадаченностью. Тихая, подспудная озадаченность человека, который видит знакомый узор в незнакомой мозаике, но не может собрать полную картинку.
— Отлично, — сказала она. И улыбнулась.
Это была не светская улыбка. Не та дежурная и фарфоровая маска, предназначенная для гостиных и приемов. Это была живая, усталая, чуть неровная улыбка женщины, которая пережила очень плохие полчаса и получила неожиданную передышку. Ее глаза на мгновение потеплели — по-настоящему потеплели, так, как я помнил по тем далеким вечерам у камина, когда она откладывала вышивание и слушала, как мы с Владимиром спорили о будущем эфирной энергетики.
— Благодарю вас обоих, — она кивнула мне и настоятелю. — До свидания.
Она развернулась и пошла к карете. Походка у нее была ровная и прямая, но я заметил, как ее правая рука легла на перила крыльца чуть тяжелее, чем следовало. Ноги ее держали крепко, но внутри — я это отчетливо чувствовал — все еще трепетало.
У кареты она остановилась. Афанасий сидел на подножке, бледный, с кирпичом на пояснице, и смотрел на нее виноватыми глазами старого пса, который подвел хозяйку.
— Барыня… — начал он. — Простите, Христа ради… — Он закряхтел, с трудом поднялся и сделал шаг в сторону.
— Молчи, — тихо произнесла Анна Дмитриевна. Коротко, почти резко. Но ее рука, та, которая без перчатки, легла ему на плечо и сочувственно сжала. Одно простое прикосновение. Которое значило больше, чем тысяча слов.
Секретарь, опомнившийся наконец, засуетился вокруг кареты. Из приюта вывели послушника — рослого, крепкого парня, который умел обращаться с лошадьми — и усадили на козлы вместо кучера. Самого же Афанасия с бережной осторожностью подсадили и устроили внутри кареты, обложив подушками. Он все еще прижимал кирпич к пояснице и, казалось, не собирался с ним расставаться.
Анна Дмитриевна, прежде чем забраться в карету, обернулась. В последний раз. Ее взгляд скользнул по зданию приюта, крыльцу, подобострастно улыбающемуся настоятелю и остановился на мне.
Я стоял на своем месте — у стены, в тени, на полшага позади всех. Там, где стоят те, кого обычно не замечают.
Но она заметила. Теперь уже точно.
Ее взгляд задержался на мне на секунду дольше, чем полагалось. Сосредоточенный, ищущий, с тем странным выражением, которое бывает у человека, пытающегося вспомнить мелодию, услышанную во сне. Она не нашла. Да и не могла найти — потому что искомое пряталось за лицом, которого она никогда не видела.
Потом она отвернулась и села в карету. Дверца закрылась. Послушник тронул вожжи. Гнедые фыркнули и двинулись вперед. Колеса гулко загрохотали по булыжнику приютского двора.
Я смотрел, как карета скрывается за воротами приюта. Пыль, поднятая колесами, медленно оседала на булыжник.
Я стоял у стены и чувствовал, как маска Лиса, которую я держал на лице последние полчаса, становится невыносимо тяжелой.
Анна Дмитриевна.
Чай с незабудками. Смех в гостиной. «Константин Андреевич, вы опять перевернули всю беседу с ног на голову. И как мне теперь прикажете вести себя с графом Гурьевым?»
Я сжал кулаки. Ногти впились в ладони.
Постоял так с полминуты. Потом медленно разжал. Осторожно, словно размыкая цепь конденсатора, чтобы избежать эфирного удара.
Хватит. Не сейчас. Не здесь.
За моей спиной раздались шаги. Настоятель. Я обернулся. Он стоял возле крыльца и смотрел на меня. Но не как раньше — не с опаской и не с раздражением. По-новому. В его глазах я увидел знакомое выражение, свойственное людям, которые внезапно обнаруживают рядом с собой инструмент, о существовании которого раньше не подозревали.
— Лис, — неторопливо произнес он. И голос его звучал почти мягко. — Зайди ко мне. Вечером. После ужина. Поговорим… о записке. Для Общества.
Я склонил голову.
— Слушаюсь, батюшка.
Он кивнул и ушел внутрь. Я остался во дворе. Один, если не считать Мыши, которая по-прежнему стояла у колодца и смотрела на меня своим серым, внимательным взглядом.
Она ничего не спросила. Она никогда не спрашивала лишнего.
Но по тому, как она наклонила голову — чуть вбок, как любопытная птица, — я понял: она видела слишком много. Не все, но достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Видела, как изменилось мое лицо, когда карета отъезжала от крыльца. Видела, как дрогнули мои руки — всего лишь на одну секунду, не больше, — когда Анна Дмитриевна в последний раз взглянула на меня.
Мышь видела слишком много. Это было проблемой. Или же… преимуществом. До конца я еще не решил.
— Иди на кухню, — подойдя к ней, тихо произнес я. — Помоги Фросе. И скажи ей спасибо. За кирпичи.
Мышь молча кивнула и ушла. Ни единого слова, ни малейшего вопроса из тех, что теснились внутри нее, не вышло наружу. И это был хороший знак. Мышь умела молчать. И умела хранить чужие секреты.

Глава 8

Кабинет настоятеля вечером выглядел иначе.
Днем это была казенная контора — стол, заваленный бумагами, шкаф с книгами, образа в углу, запах сургуча и свечного нагара. Место, где принимались решения и раздавались указания. Место, куда вызывали для серьезных разговоров.
Вечером, когда приют затихал и за окнами синели отголоски белых ночей, кабинет становился чем-то другим. Настоятель зажигал не казенную сальную свечу, а собственную, восковую, хорошую, из тех, что ему присылали от кого-то из благодарных прихожан. Он предпочитал пользоваться свечами, а не эфирными светильниками. Водрузив ее на вычурный подсвечник, он снимал верхнюю рясу и оставался в подряснике, расстегнутом у ворота. Доставал из нижнего ящика стола фарфоровую чашку — не приютскую глиняную кружку, а настоящую чашку с блюдцем — и заваривал себе чай.
В такие минуты он переставал быть настоятелем и становился тем, кем был на самом деле: уставшим, немолодым человеком, который попал на эту должность не по призванию, а по стечению обстоятельств и застрял на ней, как застревает телега в колее.
Я постучал ровно в восемь. Три коротких удара — как он любил.
— Войди.
Он сидел за столом, но не на рабочем месте, а сбоку, в кресле у окна. Чашка с чаем стояла на подоконнике, рядом — блюдце с сахаром. Восковая свеча горела на столе, отбрасывая на стены мягкие, пляшущие тени.
— Садись, — он указал на табурет напротив. Не приказал, а именно предложил. Разница в интонации была тонкой, но уловимой. Еще утром он ни слова бы мне не сказал, а заставил бы стоять. А сейчас — «садись». Весьма многообещающе.
Я сел. Сложил руки на коленях. Лицо — почтительное, спокойное, чуть настороженное. Маска послушного воспитанника, который понимает, что вызван не для наказания, но не знает, для чего именно, и на всякий случай готовится к худшему.
Настоятель отпил чаю. Помолчал. Поставил чашку на блюдце. Я ждал. В переговорах — а это были именно переговоры, пусть одна сторона и носила рясу, а другая рваную рубаху — первый, кто заговорит, тот и уступит. Константин Радомирский знал это правило задолго до того, как начал строить реакторы.
— Анна Дмитриевна, — начал, наконец, настоятель, — осталась весьма довольна.
Он произнес это с удовольствием, смакуя каждое слово, словно кусочек сахара, что лежал перед ним на блюдце.
— Весьма, — повторил он. — Записку для Общества просила. О методах, так сказать, санитарного попечения. Это, Лис, большое дело. Очень большое. Ты понимаешь, что это значит?
— Что ваши труды замечены, батюшка, — ответил я.
Он посмотрел на меня. Быстрый, острый взгляд — и тут же отвел глаза. Настоятель был не дурак. Далеко не дурак. Он прекрасно понимал, что фраза «ваши труды» в устах мальчишки, который только что на его глазах поставил диагноз и провел лечение, звучит как тонкая насмешка. Но он также понимал, что я произнес ее без тени иронии — или, по крайней мере, без видимой тени.
— Да, — произнес он осторожно. — Замечены. Именно так.
Пауза. Он снова отпил чаю, собираясь с мыслями. Потом поставил чашку и пристально взглянул на меня.
— Лис. Я должен спросить. И ты ответишь мне честно, потому что от этого зависит… многое. Для тебя — в первую очередь.
Я чуть наклонил голову, показывая, что весь во внимании.
— Откуда ты все это знаешь?
Просто. Без обиняков. Без «лечебников из библиотеки», в которые он сам не верил ни секунды.
Я не ответил сразу. Выдержал паузу — ровно такую, какую выдержал бы подросток, решающий, можно ли довериться взрослому. Три секунды. Четыре. Потом — вздох. Легкий, почти незаметный, как будто я отпускаю что-то, что долго держал.
— Меня подобрал старик, — сказал я. — Давно. Еще до приюта. Когда я жил на улице.
Настоятель слушал. Не перебивал. Это уже хорошо.
— Его звали Михей. Михей Кузьмич. Он был из Сибири — откуда-то с Иртыша, с самого края. Из тех мест, где ханты живут и манси. Он… — я помедлил, делая вид, что подбираю слова, как мальчишка, пытающийся объяснить то, что сам понимает лишь наполовину. — Он знал травы. Не как знахарь или колдун — по-другому. Он говорил, что в каждой травке есть свое вещество. Не дух, не сила, а вещество. Как соль в воде. Как железо в руде. И если знать, какое вещество от чего помогает, и знать, как его из травы достать — варкой, сушкой, настоем, — то можно лечить. Без заговоров, без молитв. Просто с помощью этого знания.
Настоятель чуть нахмурился на словах «без молитв», но промолчал. Я заметил это и продолжил, слегка подправив контекст:
— Он, конечно, Богу молился. Каждое утро и каждый вечер, истово. Но говорил: Господь дал нам разум, чтобы мы понимали Его творения, а не просто кланялись им.
Нахмуренность разгладилась. Хороший ход. Константин Радомирский умел разговаривать с церковниками.
— Он жил один? — спросил настоятель.
— Да. На окраине. За Обводным. Лачуга, огород — вот и все хозяйство. Подбирал таких, как я. Беспризорных. Больных. Калек. Лечил, кормил кашей. А взамен мы ему помогали: воду таскали, дрова кололи, травы собирали, сушили, толкли. Я три года у него прожил. Может, чуть больше — я особо и не считал.
— И он тебя учил? — в голосе настоятеля прозвучало не недоверие, а, скорее, любопытство. Живое, человеческое любопытство.
— Не то, чтобы учил… — я покачал головой, изображая задумчивость. — Скорее — я при нем был. Смотрел, как он работает. Запоминал. Он объяснял, когда спрашивали — но не заставлял. Говорил: кто хочет знать, тот спросит сам. Я спрашивал. Много спрашивал. Иногда он ворчал, что я хуже синицы — клюю и клюю, и никак не отстану.
Тень усмешки скользнула по лицу настоятеля. Совсем легкая. Он узнал в этом описании что-то знакомое — может быть, собственного учителя в семинарии, может быть — собственную молодость, когда вопросов было больше, чем ответов.
— А потом? — спросил он.
— Умер, — ответил я. Коротко. Просто. Как говорят дети о смерти, без обиняков и без пафоса. — Однажды утром не проснулся. Старый был. Я не знаю, сколько ему лет было, но борода до пояса и спина горбом. Лачугу описали за долги. Нас — кого куда. Меня сюда отправили.
Я замолчал. Опустил глаза. Тишина заполнила кабинет — густая, вечерняя, пахнущая воском и остывающим чаем.
Настоятель долго молчал. Я слышал, как он вертит блюдце на подоконнике — по чуть-чуть, рефлекторно, кончиками пальцев. Этот непроизвольный жест ясно говорил, что настоятель погрузился в раздумья.
Я знал, о чем он думает. Он прикидывал. Взвешивал. Считал. Вся история с Михеем была достаточно правдоподобной, чтобы ее принять, и достаточно проверяемой, чтобы при желании опровергнуть. Но проверять он не будет — потому что это не в его интересах. Если выяснится, что история ложь, рухнет весь нарратив, который он только что с таким блеском подал Анне Дмитриевне. А этот нарратив — «мудрый настоятель, взрастивший талантливого мальчика-лекаря» — стоил для него дороже любой правды.
— Михей, — повторил настоятель задумчиво. — Михей Кузьмич. Что ж… Бывают такие люди. Промысел Божий ведет их неисповедимыми путями.
— Истинно так, батюшка, — сказал я.
Он кивнул. Вопрос о происхождении моих знаний был закрыт. Не потому, что он поверил — а потому что решил поверить. Разница тут была принципиальная.
Теперь начиналось самое главное.
Настоятель встал, прошелся по кабинету, остановился у шкафа с книгами. Рассеянно, не глядя провел пальцем по корешкам.
— Записка, — сказал он. — Для Общества Анны Дмитриевны. О санитарных методах. Ты понимаешь, Лис, что эту записку я должен написать сам? От своего имени?
— Разумеется, батюшка.
— И что все в ней должно быть описано… убедительно?
— Так точно, батюшка. Убедительно и обстоятельно. Чтобы у Общества не возникло сомнений в том, что Никодимовский приют — образцовое заведение, управляемое просвещенной и заботливой рукой.
Он обернулся. Посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. Я видел, как в его голове проворачивается тот самый механизм — медленный, осторожный, но неумолимый, — который превращает священников в чиновников, а чиновников в политиков.
— Ты напишешь черновик, — сухо произнес он. Не спросил, а констатировал.
— Если батюшка благословит.
— Благословлю. Но — от моего имени. Ты изложишь суть, а я… придам форму.
Другими словами: я напишу, он подпишет. Меня это полностью устраивало… если, конечно, взамен я получу то, что хочу получить. Но пока еще не время. Пусть выговорится. Пусть насладится триумфом. И закроет все собственные вопросы. И вот тогда, когда он дойдет до кондиции… Я внутренне усмехнулся. Вслух же покорно промолвил:
— Слушаюсь, батюшка.
Настоятель вернулся в кресло. Тяжело сел и потер переносицу. Свеча на столе затрепетала от его движения, и тени на стене качнулись, словно кабинет вздохнул.
— Но записка — это одно, — продолжил он. — А дело — другое. Анна Дмитриевна… она не из тех, кого можно кормить бумагой. Она приедет снова. Через месяц, через два, но приедет. И захочет увидеть результат. Не слова, а результат. Здоровых детей. Чистоту. Порядок.
Он замолчал, и в этом молчании я услышал немой вопрос, который он не мог задать прямо. Не мог — потому что прямой вопрос означал бы признание собственной некомпетентности. А настоятель, при всех своих недостатках, был человеком гордым. Он обладал той особенной, церковной гордостью, которая рядится в смирение и оттого делается еще несгибаемее.
Он не мог спросить: «Что мне делать?»
Он мог лишь подвести к тому, чтобы я сам предложил помощь.
Что ж. Я научился играть в эту игру задолго до того, как очутился в этом теле. Клиент успешно дошел до кондиции. Пора ненавязчиво намекнуть на то, что я хочу.
— Батюшка, — сказал я, чуть подавшись вперед на табурете. — Дозвольте сказать?
Он кивнул — легким движением подбородка.
— Старик Михей говорил: болезнь проще не пустить, чем выгнать. Если детей лечить, только когда они уже лежат в жару, толку мало, потому что лежачих не поднять без хорошего лекаря. А хороший лекарь стоит денег. А вот если каждый день следить за чистотой, за едой, за тем, чтобы кашель не переходил в горячку, — половина болезней просто не случится. И тогда — не нужны ни лекари, ни деньги. Нужен один человек, который знает травы и имеет время ими заниматься.
Настоятель молчал. Слушал. Его пальцы замерли на краешке блюдца.
— Сейчас, — продолжил я, — я работаю в канцелярии до вечера. Травами занимаюсь урывками, когда получится. Времени на все не хватает. Если бы у меня была хотя бы половина дня…
Я не закончил. Да и не нужно было. Настоятель уже думал — я видел это по его глазам, по тому, как он чуть прищурился, мысленно составляя расклад.
— Половина дня, — задумчиво повторил он.
— До обеда — в канцелярии, как обычно, — подхватил я. — Иван Кузьмич ко мне привык, переписку я справляю исправно. После обеда — на травы. Осмотр детей, приготовление отваров, заготовка припасов. И еще, батюшка…
Я сделал паузу — короткую, выверенную. Следующая просьба была самой рискованной.
— Мне нужно выходить за ограду. Не далеко и ненадолго. Лучшие травы растут не во дворе, а на пустыре за Обводным, на берегу канавы, у рощи. Михей водил меня туда. Я знаю места. Час-полтора, не больше, — и я вернусь с тем, что не купишь ни за какие деньги: свежий тысячелистник, зверобой, корень алтея, подорожник. То, из чего делаются работающие целебные снадобья.
Настоятель нахмурился.
— За ограду, — сказал он с сомнением. — Воспитанникам запрещено покидать территорию без сопровождения. Если кто-то узнает…
Я понимал, что этот пройдоха сейчас лукавит, пытаясь соблюсти формальность. Кирпич с Костылем уже давно ходили без всякого сопровождения. Причем, с негласного ведома настоятеля. Но давить на эту мозоль не стоит. Надо действовать умнее.
— Никто не узнает, батюшка, — мягко возразил я. — Я выхожу и возвращаюсь. Два часа — не больше. Если понадобится — могу вести записи: когда ушел, когда вернулся, что принес. Для порядка. Для отчетности.
Слово «отчетность» подействовало. Я видел, как что-то щелкнуло в его голове — привычка чиновника, для которого бумага важнее факта.
— Записи, — повторил он, взвешивая.
В его голосе уже не было того сомнения, которое я уловил в прошлом ответе. А раз так, надо додавить и выложить последнее требование.
— И еще. Мне нужен доступ к кухне. Не для еды, — я поспешил уточнить, заметив, как дернулась его бровь. — Для работы. Кипяток, посуда, печь. Мне нужно где-то готовить отвары. Фрося не возражает, я с ней уже говорил. Она сама просила помочь ей со спиной — я делаю ей мазь раз в три дня. Мы не мешаем друг другу.
Настоятель откинулся в кресле. Сложил руки на животе — жест, который я уже выучил: так он сидел, когда принимал решения. Не торопясь. Перебирая последствия. Если согласится — чем рискует? Мальчишка сбежит? Маловероятно: куда ему бежать? Попадется кому-то на глаза за оградой? Возможно, но объяснимо: послан настоятелем за лекарственными травами. Мальчишка наделает глупостей? Тоже возможно — но после сегодняшнего происшествия вероятность этого казалась ничтожной.
А если не согласится — чем рискует? Тем, что через месяц Анна Дмитриевна приедет и не увидит ничего, кроме тех же вшивых, кашляющих детей. И вся записка, весь красивый нарратив о «просвещенном попечении» рассыплется в пыль.
— Неделя, — произнес он наконец.
Я поднял глаза.
— Испытательный срок — неделя. Ты будешь работать в канцелярии до обеда, после — заниматься… лечебным делом. Выход за ограду — не более двух часов, с ведома дежурного послушника. Доступ к кухне — по согласованию с Ефросиньей. Каждый вечер — краткий отчет мне лично: что сделано, кого лечил, что заготовил.
Он выпрямился в кресле и посмотрел на меня с той строгостью, которую годами нарабатывают на церковной кафедре.
— Если за эту неделю ты дашь мне повод усомниться — в трудолюбии, в послушании, в чем угодно, — если хоть один послушник придет с жалобой, хоть один воспитанник скажет, что ты бездельничаешь, — все закончится. Вернешься в канцелярию на полный день, и никаких трав. Ясно?
— Яснее ясного, батюшка.
— И еще, — он поднял палец. — Все, что ты делаешь, — делаешь от моего имени. С моего благословения. По моему распоряжению. Ты не лекарь. Ты мой помощник. Помощник по медицинской части и заготовке трав. Так и будешь именоваться, если кто спросит. Понял?
— Понял, батюшка. Помощник настоятеля. Ваше распоряжение. Ваше благословение.
Он удовлетворенно кивнул. Нарратив был выстроен. Все успехи — его. Все результаты — через его мудрое руководство. Мальчик — инструмент, не более. Умный, полезный, но — инструмент.
Меня это устраивало. Во всяком случае, пока. Инструмент, которым активно пользуются, — это инструмент, который не выбрасывают.
И это инструмент, который со временем может заменить мастера.

Глава 9

Настоятель потянулся к чашке, допил остывший чай и аккуратно, без стука вернул ее на блюдце. Кабинет наполнился вязкой тишиной. Только изредка потрескивала свеча. Наступающие за окном сумерки постепенно размывали очертания приютского двора.
Я ждал. Я чувствовал, что разговор не окончен. Было еще что-то. Что-то, к чему настоятель подбирался с самого начала, ходя кругами, как кот вокруг миски с горячим молоком.
Наконец, настоятель нервно кашлянул, нарушая затянувшееся молчание. Потом покрутил пуговицу на подряснике.
— Скажи, Лис, — начал он, и голос его стал на полтона ниже и мягче, как бывает, когда человек переходит от официального к личному. — Твой… Михей. Он ведь не только от ран и кашля лечил?
— Нет, батюшка. От многого.
— А от… — он запнулся. Пальцы сжали пуговицу крепче. — Вот, скажем, человек. Не я, конечно, — он поспешно поднял руку, — а, допустим, мой помощник. Отец Серафим. Хороший человек, усердный, но… Должность, знаешь ли, нелегкая. Хлопоты, заботы. Дети болеют, начальство требует, средств не хватает. И от всех этих… треволнений… сон портится. Лежит ночами, думает, ворочается. К утру — голова как чугунная. И нрав, прости Господи, делается… неровный.
Он замолчал. Посмотрел в окно, избегая моего взгляда. На его скулах проступил легкий румянец — едва заметный в свете свечи, но от меня не укрывшийся.
Отец Серафим. Помощник. Разумеется.
Константин Радомирский однажды наблюдал, как генерал-аншеф Голицын, командующий артиллерийским корпусом, ровно таким же тоном расспрашивал полкового лекаря о средствах от «нервической слабости» — разумеется, не для себя, а для «одного знакомого офицера». Лекарь кивал с каменным лицом. Я собирался делать то же самое.
— Бессонница — дело тяжелое, — сказал я серьезно, без тени усмешки. — Михей говорил: тело без сна — это, как лампада без масла. Вроде бы еще горит, но уже с копотью и чадом. И разум мутнеет, и характер портится, и решения принимаются худые. Для человека на ответственной должности хуже нет беды.
Настоятель повернулся ко мне. На миг в его глазах мелькнула благодарность — не за слова, а за то, что я не стал уточнять, о ком именно идет речь.
— Вот-вот, — кивнул он. — Именно так. Коптит и чадит. Верно сказано.
— Есть средство, — продолжил я. — Простое. Сбор из нескольких трав — ромашка, мята, липовый цвет, немного валерианового корня. Заваривается как чай, пьется на ночь. Вкус приятный, даже сладковатый, если добавить меда. Никакого колдовства — просто вещества, которые говорят телу: пора отдыхать. Михей такое готовил для людей, которые без сна маялись.
Я сделал паузу. Потом добавил — тихо, доверительно, понизив голос:
— Я мог бы готовить такой сбор регулярно. Скажем, раз в неделю — свежую порцию. Оставлять здесь, в кабинете. Для… отца Серафима. Или для кого батюшка укажет.
Настоятель смотрел на меня. Он молчал секунд пять. Потом кивнул — медленно, весомо, как кивают, когда принимают не предложение, а капитуляцию. И не факт, что мою.
— Приготовь, — сказал он. — К завтрашнему вечеру. И… оставь вот здесь.
Он постучал пальцем по краю подоконника — рядом с чашкой. Место для чая. Место для того, что пьют не таясь, но и не напоказ. Я понял.
— Слушаюсь, батюшка.
Мы оба прекрасно знали, что никакого отца Серафима не существует. И оба понимали, что каждый из нас будет держать язык за зубами.
Я встал, поклонился и пошел к двери. Уже взявшись за ручку, услышал за спиной:
— Алексей.
Я удивленно обернулся. Так вот какое, оказывается, имя у Лиса. Оно звучало… непривычно. А вдвойне непривычно было услышать его из уст настоятеля.
Он сидел в кресле, освещенный одинокой свечой, и в этот момент — без рясы, без строгого голоса и без начальственной позы — выглядел тем, кем был: немолодым, усталым человеком, который давно разучился просить о помощи и только что, сам того не заметив, попросил.
— Спасибо, — сказал он. — За Афанасия. За… все.
Он произнес это тихо, почти шепотом, и отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен.
Я вышел и тихо прикрыл за собой дверь.
В коридоре было темно и пахло сыростью. Из спальни доносился привычный фон — приглушенные разговоры, бормотание, чей-то тихий плач. Обычная вечерняя музыка Никодимовской ямы.
Я прислонился спиной к стене и закрыл глаза. На три секунды. Ровно на три.
Настоятель только что отдал мне половину рабочего дня, свободу передвижения, доступ к кухне и официальный статус. Взамен он получил контроль над нарративом. Все мои успехи будут его успехами. Все мои средства — его мудрыми начинаниями. Он будет расти в глазах Анны Дмитриевны и Общества попечения о сирых и убогих, а я — оставаться тенью за его спиной.
Он думает, что использует меня.
Пусть думает. Пока мне это только на руку.
* * *
В Сердце горела лучина.
Костыль приладил ее к стене — воткнул в щель между досками и подставил снизу глиняную плошку с водой для отлетающих угольков. Тусклый, рыжий огонек весело светился в вечернем полумраке. И его вполне хватило бы для освещения нашей лабораторной лачуги даже ночью.
Тим сидел на ведре, обхватив колени руками. Мышь — на своем ящике, поджав под себя ноги и закутавшись в какую-то тряпку. Костыль стоял у входа, как всегда, привалившись к стойке. Бесед они не вели. Просто ждали.
Я нырнул под навес, прошел мимо Костыля — он чуть посторонился, пропуская — и сел на верстак.
— Ну? — не выдержал Тим. — Чего он хотел? Сечь будет?
— Нет.
— А чего тогда?
— Дело будет.
Я окинул их внимательным взглядом. Три лица — настороженные, ожидающие. Тим — открытый, нетерпеливый, с вечно разинутым ртом. Мышь — замкнутая, как книга в переплете, но глаза живые, цепкие. Костыль — каменный, непроницаемый, только пальцы на палке едва заметно подрагивают от тщательно скрываемого нетерпения.
— Короче говоря, — продолжил я. — Барыня, которая приезжала, — графиня. Орлова-Чесменская. Она дает приюту деньги. Много денег. Без нее тут половина детей сдохнет к зиме.
Тим присвистнул. Мышь с Костылем не шевельнулись.
— У ее кучера прихватило почку. Я помог. Она видела. Настоятель видел. Ей понравилось, что в приюте есть мальчик, который разбирается в травах. Настоятелю понравилось, что она видит в этом его заслугу.
— Ты ему подыграл, — усмехнулась Мышь.
— Подыграл. И он это оценил. С завтрашнего дня я — «помощник настоятеля по медицинской части и заготовке трав».
Тишина. Тим озадаченно моргнул.
— Это чего значит?
— А вот чего. Канцелярия теперь только до обеда. После обеда — дело. Травы, отвары, мыло, пилюли — все это теперь не подпольная возня, а официальное занятие. С благословения. А еще есть доступ на кухню. Фрося предупреждена. И выход за ограду. До двух часов. На сбор трав.
— За ограду⁈ — Тим подскочил на ведре. — Это ж мы теперь…
— Не мы, а я, — осадил я Тима. — Разрешение выдано только на мое имя. Вас это пока не касается. Вы как были невидимками, так и остаетесь. На этом этапе только так. Понятно?
Тим сник. Но не обиделся — он вообще редко обижался.
— Понятно, — невесело буркнул он.
— Теперь главное. — Я понизил голос. Не потому, что нас кто-то мог услышать. Тихий Колокол исправно нес свою вахту. Но потому, что некоторые вещи нужно говорить вполголоса, чтобы они звучали весомо. — То, что случилось сегодня, — это удача. Большая удача. Но удача — штука изменчивая. Одно лишнее слово, и все посыплется.
Я посмотрел каждому в глаза. По очереди. Тиму. Мыши. Костылю.
— Настоятель дал мне эти привилегии не потому, что полюбил меня, как родного. А потому, что я ему полезен. И пока я полезен, он будет нас прикрывать. Но если мы дадим ему повод пожалеть о своем решении, он прихлопнет нас, и глазом не моргнув. Не от злости. И не от страха. А чтобы самому не погореть. Понимаете теперь?
— Понимаем, — тихо отозвалась Мышь.
— Значит, так. Никому ни слова. Ни о случае с кучером, ни о том, что я теперь помощник. Все, кто спрашивают, получают один ответ: «Лис помогает батюшке с травами, батюшка благословил». Точка. Без подробностей, без хвастовства, без лишней болтовни.
— А если Семен полезет? — спросил Тим. — Он ж…
— Семен не полезет. После сегодняшнего дня настоятелю невыгодно, чтобы меня трогали. Я — его витрина. Но если Семен все-таки полезет — молчите. Ничего не делайте. Приходите ко мне. Я разберусь.
Тим кивнул. На этот раз серьезно, без своей обычной дурашливости. Костыль тоже. Коротким, резким кивком.
Мышь помолчала. А потом задумчиво спросила:
— Так значит, испытательный срок — неделя?
— Все верно. Неделя. Если за это время не будет нареканий, то мое, а вместе с ним и ваше положение в приюте станет немного более прочным. А значит, эта неделя должна быть безупречной. Работаем точнее, чище, аккуратнее. Никаких ошибок. Никакого лишнего шума. Мы невидимки. Помните об этом!
— Невидимки, которые делают то, что можно увидеть, — добавила Мышь.
Я посмотрел на нее. Она сказала это просто, без нажима, но в ее словах была та точность формулировки, которую не ожидаешь от молодой приютской девочки. Невидимки, которые делают то, что можно увидеть. Лучше и не скажешь.
— Именно, — подтвердил я. — А теперь все. Расходимся. Завтра после обеда — первый официальный рабочий день. У меня будет много дел. А потом и у вас.
Тим встал, потянулся и вдруг, ни с того ни с сего, протянул мне руку. Но не для рукопожатия, а ладонью вверх, растопырив пальцы, как делают портовые мальчишки, заключая уговор.
— Держимся, — сказал он.
Я положил свою ладонь на его. Мышь — молча, без колебаний — добавила свою. Маленькая, тонкая, с цепкими пальцами. Костыль помедлил секунду — потом отлепился от стойки, шагнул вперед и накрыл все три руки своей.
Четыре ладони. Одна крупная и мозолистая. Другая худая и горячая. Следующая тонкая и холодная. И моя. Ладонь четырнадцатилетнего мальчишки, в котором жил пятидесятипятилетний гений, потерявший империю, и строивший теперь новую — из грязи, трав и упрямства.
— Держимся, — подхватил я.
— Держимся, — кивнула Мышь.
Костыль же ничего не сказал. Просто крепко сжал ладонь.
Они ушли. Я погасил лучину, проверил Сердце — привычный вечерний обход: печка, самовар, припасы, тайник — и двинулся к спальне.
В коридоре было темно. Где-то за стеной трещал сверчок — монотонно, настойчиво, как испорченный метроном. Я медленно шел в темноте, считая шаги, и думал о том, что сегодняшний день стоил десяти обычных.
Спальня встретила меня вполне привычно: духота, запах немытых тел, сопение и храп в несколько голосов. Я нашел свой тюфяк, сел и начал стягивать башмаки.
— Лис, — неожиданно раздался справа тихий хриплый голос.
Я не вздрогнул. Я давно перестал вздрагивать в темноте.
Кирпич. Он сидел на соседнем чужом тюфяке. При этом его законный хозяин, мелкий Сенька, был куда-то отослан одним лишь хмурым взглядом. Кирпич развалился, прислонившись к стене, и его глаза — тяжелые и темные — поблескивали в полумраке от слабого света, сочившегося через щели в ставнях.
Я нисколько не удивился его появлению. Если честно, я даже ждал его. Кирпич всегда узнавал все, что происходило в приюте, иногда даже раньше, чем Семен или настоятель. У Кирпича были здесь свои глаза и уши — в каждом углу, на каждом этаже. И он уже знал о карете, о графине, об Афанасии. Знал, вероятно, и о моем визите к настоятелю. Вопрос был только в том, что именно он знал и как это интерпретировал.
— Слышал, что ты графинину шавку откачал, — усмехнулся он.
— Не шавку, а кучера. Бывший денщик ее мужа.
— Один черт. — Он небрежно махнул рукой. — Так, значит, графиня? Настоящая, с гербом?
— С гербом, — подтвердил я.
Кирпич помолчал. Почесал подбородок — задумчиво, неторопливо.
— И она тебя заметила?
— Заметила.
— И настоятель теперь у тебя вот тут?
Он показал сжатый кулак. Я не стал ни подтверждать, ни отрицать. Кирпич качнул головой и снова усмехнулся.
— Ловко, Лис. Ловко ты это провернул.
— Я ничего не проворачивал. Человеку стало плохо. Я помог.
— Ага. И совершенно случайно — при графине. При той самой, которая кормит всю эту богадельню. Слишком много совпадений, тебе не кажется?
Я посмотрел на него. В темноте, без привычной настороженности, его лицо казалось старше. Сейчас ему можно было дать все двадцать. Жесткое, скуластое лицо человека, который давно перестал верить в случайности.
— Совпадение, — небрежно пожал я плечами. — Но раз уж это случилось — грех не воспользоваться.
Кирпич хмыкнул. Это «хм» означало одобрение — высшую форму похвалы в его скупом эмоциональном лексиконе.
— Ладно, — мгновенно став серьезным, продолжил он. — Что по делу?
Я чуть подвинулся к нему. В спальне храпели на все лады, кто-то бормотал во сне, и наш разговор тонул в этом привычном шуме, как камень в болоте. Но я все равно по привычке говорил тихо.
— По делу вот что. У нас теперь есть крыша. Настоящая. Не парусина на жердях — а крыша с именем и печатью. Настоятель меня прикрывает официально. А за настоятелем — графиня. А за графиней — Общество попечения, в котором жены министров и отставных генералов. Ты понимаешь, что это значит?
Кирпич молчал. Он понимал. Он вырос на портовых задворках, где каждый лоточник платил кому-то за право работать. Он знал цену крыши лучше, чем любой из моих подопечных.
— Значит, — медленно произнес, — что мыло и горошины — это уже не левый товар из-под полы.
Я кивнул, а потом придвинулся еще ближе и, сверкнув глазами, прошептал:
— Именно. А теперь слушай меня внимательно, Кирпич.

Глава 10

Я достал из-за пазухи темный сверток. Развязал и высыпал содержимое в руку, а потом показал Кирпичу. На ладони лежали взрослые пилюли. Семь штук. Темные, с угольными крапинами и резким аптечным запахом.
— Это Крепкий сон. Для взрослых. Одна горошина — успокоение, две — глубокий сон на целую ночь. Работает. Я на себе проверил. Без дури, без отравы, только обычные травы. Просто собранные и приготовленные правильно.
Кирпич взял одну горошину, покрутил в пальцах, понюхал и сморщился.
— Воняет, как в аптеке.
— Так и нужно. Аптечный запах — это не недостаток. Это товарный знак. Люди привыкли, что лекарство пахнет аптекой. Если оно будет пахнуть конфетой, то никто не поверит, что оно подействует. А если пахнет, как у Циммермана на Литейном, тогда другое дело.
Кирпич усмехнулся. Положил горошину обратно мне на ладонь.
— И почем?
— Для начала — полкопейки штука.
Я помолчал, давая ему время обмозговать цену. Кирпич не любил, когда его торопили. Зато уважал, когда объясняли — коротко, по делу и без лишних слов.
— Пилюли мы продаем не как контрабанду. Не как подпольную дрянь из подвала. Мы продаем их как монастырское снадобье. Крепкий сон — средство, изготовленное при Никодимовском приюте, по старинному рецепту, с благословения настоятеля. Понимаешь разницу?
Кирпич наклонил голову. Подумал. Потом медленно и чинно кивнул.
— Монастырское, — повторил он. — Это другой разговор. Монастырскому верят.
— Верят. И платят больше. Ни полкопейки, а копейку. А то и полторы. Потому что монастырское — значит чистое, настоящее, с молитвой. Не какой-то там бродяга на рынке намешал, а при храме, при приюте, при деле. Это уже не просто товар. Это имя.
— Бренд, — блеснул новым словечком Кирпич.
Я посмотрел на него с интересом. Слово было явно не из его обычного лексикона. Он перехватил мой взгляд и пожал здоровым плечом.
— Так Книжник говорил. Что у англичан так заведено: если вещь имеет имя — она стоит дороже, чем вещь без имени. Даже если суть одна и та же.
Васька-Книжник. Похоже, умный был парень. Даже из могилы он умудрялся быть полезным.
— Книжник был прав, — кивнул я. — Но есть одно правило. Железное. Послушай и запомни.
Я подался к нему ближе. Почти вплотную. Так, чтобы он видел мои глаза даже в полумраке. И прошипел:
— Имя графини произносить нельзя. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Не ссылаться, не упоминать, не намекать. Ни клиентам, ни своим людям, ни в разговоре, ни спьяну, ни под ножом. Она — наша крыша, хоть об этом и не знает. Да и не должна знать. Если хоть один человек в порту скажет: «А горошины-то от графини Орловой», — нам конец. Не потому, что она разгневается. А потому, что настоятель испугается. А испуганный настоятель — это настоятель, который сожжет все и закопает пепел, лишь бы его не связали с подпольной торговлей под прикрытием имени благотворительницы.
Кирпич смотрел не мигая. Он понял. Кирпич всегда понимал такие вещи с первого раза.
— Монастырское снадобье, — повторил он. — При Никодимовском приюте. Точка. Без имен.
— Без имен, — подтвердил я. — Делает мальчишка при батюшке, травознай. Научился у сибирского старика. Рецепт старинный, проверенный. Все. Этого достаточно. Людям не нужна графиня. Людям нужна история. А история-то как раз у нас есть.
Кирпич помолчал. Взял горошину снова, покатал между пальцами. Понюхал еще раз — на этот раз без гримасы, внимательно, оценивающе.
— Семь штук, — сказал он, кивнув на сверток.
— На первое время. Две тебе. Попробуй сам, оцени. Остальные пять для проверенных людей. Но не разбрасывайся попусту и не суй каждому встречному. Дай тем, кто может быть полезен. Или тем, у кого водятся деньги. Бригадир грузчиков. Старшина артели. Боцман с каботажника. Люди, которые могут не только сами попробовать, но и другим посоветовать. Люди, к которым прислушиваются. А уж за ними и остальные подтянутся.
— Знаю таких, — кивнул Кирпич.
— Знаю, что знаешь. Поэтому и даю в первую очередь тебе, а не Костылю.
Он фыркнул. Почти беззвучно — но я расслышал. Это был смех. Настоящий, хоть и тихий. Кирпич смеялся редко — может быть, раз в месяц, — и каждый раз это значило, что он доволен. По-настоящему доволен.
— Мыло — это хорошее дело, — сказал он, завязывая сверток и убирая за пазуху. — Но мыло — ширпотреб. А это…
Он похлопал себя по груди, где лежали горошины.
— Это — товар. С именем, с историей, с запахом из аптеки. Грузчик за такое заплатит не моргнув, если узнает, что монастырские делали.
— Именно.
— А уж если после первой ночи проснется как новенький…
— Так и будет. Я гарантирую.
Кирпич посмотрел на меня. Долго, пристально, как смотрел в тот день, когда я зашивал ему плечо сапожной иглой. Тогда в его глазах был вопрос: «Ты что, вообще, такое?» Сейчас такого вопроса у него не возникало. Во взгляде было только доверие.
— Лис, — задумчиво произнес он. — Кажется, я знаю, что из тебя вырастет. И, пожалуй, я хочу быть рядом, когда это случится.
— Будешь, — уверенно ответил я.
Он сдержанно кивнул, а потом поднялся и ушел в свой барак. Беззвучно, как умеют двигаться только те, кого улица научила не привлекать к себе внимания.
Я лег. Натянул тонкое одеяло до подбородка. Закрыл глаза.
В голове привычно закрутились шестерни, подводя итоги сегодняшнего дня. Настоятель — приручен. Канал сбыта — расширен. Продукт — готов. Легенда — выстроена. И самое главное — Анна Дмитриевна. Моя тоненькая и пока такая непрочная ниточка в большой мир, которую нужно будет тянуть осторожно, по миллиметру, стараясь не порвать.
И где-то там на самом дне, под расчетами и планами, — лицо. Усталое, постаревшее, с потухшим взглядом. И голос, такой родной и одновременно такой далекий: «Константин Андреевич, вы опять перевернули всю беседу…»
Когда-нибудь.
Не сейчас. Не завтра. Но когда-нибудь…
Я повернулся на бок и мгновенно уснул. Без горошины. В эту ночь она мне не понадобилась. И не потому, что я не устал. А потому, что впервые за долгое время усталость была правильной. Это была усталость человека, который сделал за день больше, чем мог себе представить даже в самых смелых мыслях.
* * *
Следующий день я, как и положено, отработал до обеда в канцелярии. Переписал шесть писем, три прошения и набросал черновик той самой записки для Общества Анны Дмитриевны. Писал аккуратно, канцелярским слогом, щедро приправленным церковной лексикой: «попечительное рвение», «просвещённое руководство», «во славу Божию и на благо вверенных душ». Настоятель будет доволен. Писарь, как обычно, дремал. Одним словом, вел себя предсказуемо. Именно так, как и должен был вести.
На обед была каша с репой. Для нашего стола, благодаря Фросе, чуть гуще обычного. Быстро расправившись с едой, я встал из-за стола, вышел во двор и направился к воротам.
Сторожка привратника — низкая пристройка из потемневшего кирпича — стояла справа от ворот. Дежурил сегодня послушник Григорий, молодой, рябой, с вечно сонными глазами и привычкой грызть ногти. Увидев меня, он резко выпрямился, но не из почтения, а скорее из удивления.
— Куда?
— По благословению отца настоятеля, — сказал я. — За лекарственными травами. Для нужд приюта.
Я протянул ему записку — настоятель выписал её, после того как прочёл мой черновик и пришёл в благодушное настроение. Размашистый почерк и витиеватая подпись. Бумага, которая в мире Никодимовской ямы значила больше, чем слово Божье.
Григорий повертел записку в руках, пошевелил губами, читая. Потом посмотрел на меня с тем выражением, с каким смотрят на собаку, которая вдруг заговорила.
— Два часа, — угрожающе произнес он.
— Два часа, — кивнул я. — Не больше.
Он записал время в журнал — мятую тетрадку, лежавшую на столе, — и кивнул в сторону ворот. Не теряя ни секунды отпущенного мне драгоценного времени, я повернулся и вышел на улицу.
Ворота Никодимовской ямы закрылись за моей спиной с тяжёлым, скрипучим стуком. Звук, который я слышал десятки раз — но всегда изнутри. Снаружи он звучал иначе. Как восклицательный знак в конце предложения.
Я оказался в узком переулке. Один. Без надзирателя, без сопровождения, без чьей-либо руки на загривке. Мостовая — разбитая, в колдобинах — уходила вниз, к каналу. Слева — глухая стена казённого склада. Справа — забор с облупившейся краской. Впереди — город.
Петербург.
У меня был план на мое первое посещение города. План, выходящий далеко за пределы обычного сбора лекарственных трав.
Он состоял из двух пунктов. Как и водится, один из них был официальным, который, в случае чего можно будет подтвердить, а второй — тайным, о котором никто не должен был узнать. И именно в нем и была основная загвоздка. Именно из-за него я мог не успеть вернуться вовремя.
Официальной моей целью было приобретение листьев толокнянки или, как их называли в простонародье — медвежьих ушек. Они были необходимы для приготовления отвара Афанасию. Это единственный ингредиент, который не рос в окрестностях Санкт-Петербурга. Но я точно знал по своей прошлой жизни, где его можно приобрести.
Район, примыкающий к Апраксину двору, славился полуподпольными кустарными мастерскими по ремонту и модернизации эфирных устройств, а также лавками, где торговали алхимическими ингредиентами, причем, не всегда легальными. К одному из таких торговцев, старику Ефиму, я в прошлой жизни иногда посылал инкогнито своего подмастерья для приобретения не совсем легальных ингредиентов и материалов для некоторых весьма смелых опытов.
Так вот, у этого Ефима постоянно что-то ломалось. А так как он был редкостный скупердяй, то ни в какую не желал нести очередную поломку к подпольным мастерам, утверждая, что эти супостаты сдерут с него втридорога. Мой подмастерье порой снисходил до бартера и вместо оплаты деньгами чинил очередное вышедшее из строя устройство.
И на этот раз я тоже рассчитывал разжиться толокнянкой по бартеру. Но на всякий случай все-таки прихватил с собой пятнадцать копеек.
Тайная же моя цель состояла в том, чтобы добраться до своей давно заброшенной подпольной лаборатории на Васильевском острове. Она была устроена в подвале полуразрушенного, сгоревшего ещё при Елизавете мазанкового склада Гостиного двора, со временем вросшего в грунт. Под ним находилось несколько кирпичных погребов, часть которых обвалилась и стала непроходимой для обывателей, но один уцелел.
Именно там я обустроил в свое время подпольную лабораторию. Это произошло сразу после окончания Петербургского Академического университета. В то время я был в сильной опале из-за своих слишком свободных научных взглядов. Поэтому мне так или иначе приходилось скрываться, чтобы продолжать свои опыты.
В лаборатории я не был уже несколько десятилетий и не имел понятия, сохранилась ли она до настоящего времени. Но так или иначе, это место надо было проведать. Причем, как можно скорее.
Причин для этого было несколько. Во-первых, инструменты и материалы, оставленные там молодым Радомирским. А их список был довольно внушительный. Это и полный набор стеклодувных и ювелирных инструментов для работы с эфирными кристаллами. Миниатюрный, но точный токарный станок с ручным приводом. Герметичные стеклянные банки с реактивами: ртуть, мышьяк, фосфор, редкие соли. А также запасы медной проволоки, листовой слюды, куски горного хрусталя, агата и некоторых других минералов.
Но самая главная причина состояла даже не в этом. Основной моей целью было Око Скитальца. Весьма ценный, особенно в моем текущем положении, артефакт, который охранял лабораторию от непрошенных гостей. Он выглядел, как совсем маленькая брошь. Неброская и едва заметная. Я обычно носил ее на отвороте сюртука, и тогда она становилась абсолютно невидимой.
Око Скитальца работало в двух режимах. Режим «Страж». В нем артефакт охранял лабораторию. Он создавал стационарное поле, как я его называл, «эфирного репейника» в радиусе от трех до тридцати шагов. Любой, чья аура не резонировала с кристаллом-сердцевиной, испытывал в зоне действия артефакта нарастающий дискомфорт и недомогание. «Страж» являлся пассивным и постоянным режимом, требующий минимума энергии. Его действие в чем-то походило на эффект от Тихого Колокола.
Второй режим назывался «Покров». При его активации артефакт создавал вокруг носителя подвижное, пульсирующее поле «рассеянного внимания». Оно не влияло на зрение напрямую, а создавало у наблюдателя подсознательный когнитивный диссонанс. Носитель артефакта попадал в психическую слепую зону — его присутствие мозг наблюдателя автоматически классифицировал, как нечто неважное, фоновое, и тут же переключался на другие детали. Это не работало при прямом пристальном взгляде, разговорах или физическом контакте, но было идеально для исчезновения в толпе, ухода от периферийного наблюдения или от излишнего внимания в общественных местах.
И сейчас у меня было всего два часа. Сто двадцать минут. Семь тысяч двести секунд и ни одной секунды больше. Расстояние от приюта до Васильевского острова — если бежать напрямик, через Сенную, по набережной, через мост — около четырёх вёрст. Туда примерно минут сорок бегом. Обратно — столько же. На подпольную лабораторию — десять минут. На Ефима — двадцать. Итого — час пятьдесят. Запас — десять минут.
Времени в обрез. И мне обязательно нужно было успеть. Иначе — донос настоятелю, и прощай все с таким трудом заработанные привилегии.

Глава 11

Я завернул за угол, убедился, что переулок пуст, и побежал.
Тело Лиса не было создано для бега.
Долгие годы недоедания, побоев и приютской жизни сделали свое дело: легкие горели уже на второй минуте, ноги — худые, жилистые, но слабые — начали наливаться свинцом на пятой. К десятой минуте я хрипел, как загнанная лошадь, и каждый вдох отдавался горячей иглой в правом боку.
Но я бежал.
Мимо Сенной площади, шумной, вонючей, забитой телегами и лоточниками. Мимо Екатерининского канала, темного, маслянистого, с плавающими по поверхности капустными листьями. По набережной Мойки, мимо барж и рыбачьих лодок, мимо прачек, колотивших белье о доски. Через Поцелуев мост, деревянный, скрипучий, с перилами, до которых я не доставал макушкой.
Я бежал и считал минуты. Не по часам — часов у меня не было. По шагам, по дыханию, по внутреннему метроному, который Константин Радомирский выработал за десятилетия лабораторной работы, где время — это температура реакции, и ошибка в минуту могла стоить жизни.
Васильевский остров встретил меня запахом смолы и гнилых водорослей. Я свернул с набережной в переулок, потом еще раз, и еще. Линии Васильевского — прямые, словно выверенные по линейке, — были мне знакомы настолько, насколько могут быть знакомы улицы, которые топтал тридцать с лишним лет. Ноги сами несли туда, куда нужно.
Седьмая линия. Поворот. Проходной двор с разбитым фонарем. За ним пустырь, заросший лопухами и крапивой. И в глубине пустыря то, что осталось от мазанкового склада Гостиного двора.
Я затормозил, согнулся пополам и уперся ладонями в колени, хватая ртом воздух. Сердце колотилось так, что, казалось, еще немного, и оно проломит ребра. Пот заливал глаза. В ушах шумело.
Восстановив немного дыхание, я внимательно огляделся по сторонам.
Склад, вернее то, что от него осталось располагался прямо передо мной. Полуразрушенные стены из потемневшего кирпича, поросшие березками и мхом. Провалившаяся крыша, от которой остались только гнилые стропила, торчавшие, словно ребра мертвого кита. Груды битого камня, заросшие бурьяном. Заколоченные досками окна. Пустое, мертвое, забытое всеми место.
Всеми, кроме меня.
Я наконец-то отдышался, вытер со лба пот и шагнул к руинам.
На третьем шаге я его почувствовал.
Давление. Легкое, почти незаметное, как если бы кто-то положил ладонь мне на затылок. Воздух вокруг стал гуще. Чуть-чуть, на грани восприятия. И вместе с давлением пришло нечто другое: тонкая, зудящая нота дискомфорта где-то за глазами, в глубине черепа.
Око Скитальца. Режим Страж. Работает. После всех этих лет продолжает упорно работать.
Я сделал еще шаг. Давление усилилось. Головная боль стала сильнее. Она была не резкая, но настойчивая, как неприятный звук, который никак нельзя заглушить. К ней добавилась слабая, накатывающая волнами, тошнота. Тело Лиса, молодое, неподготовленное, лишенное защитных рефлексов опытного мага, реагировало на эфирный барьер так, как реагирует любой непосвященный: отторжением. Каждая клетка кричала: «Уходи! Тебе здесь не место. Здесь очень опасно!»
Еще шаг. Боль вспыхнула в полную силу — короткая, яркая, как удар иглой в висок. Я покачнулся. Ноги подогнулись.
— Признай меня, — послал я вперед напряженную мысль.
Нет. Не так. Для начала надо успокоиться.
Я закрыл глаза. И впервые с момента переселения в новое тело сознательно, целенаправленно отпустил Лиса. Снял его, как снимают маску, которую носил так долго, что уже начал забывать о лице, скрывающемся под ней. Отодвинул в сторону — осторожно, с уважением, потому что это его тело и его нервы сейчас горели от боли, — и позволил выйти наружу тому, кто был внутри.
Константин Андреевич Радомирский. Граф. Академик. Изобретатель. Создатель этого артефакта. Вот этого самого, что сейчас пытался выжечь мне мозг.
Я начал вспоминать.
Не абстрактно, не как факт из энциклопедии, а телесно, нутром, кончиками пальцев. Вспомнил ночь, когда создавал Око. Подвал. Свечи. Тиски, в которых был зажат овал из темного серебра. Запах канифоли. Тонкий, как паутина, луч эфира, который я направлял через кристалл, вплетая в его структуру свою подпись — уникальную и неповторимую, как отпечаток пальца. Двойное кольцо змеи, кусающей себя за хвост. Мой знак. Моя метка. Мой замок, к которому существовал только один ключ — я сам.
Я предъявил себя. Не словами. Не жестом. Изнутри. Тем глубинным, невербальным уровнем сознания, на котором работает магия, — чистым намерением, чистым осознанием того, кто ты есть на самом деле.
Давление дрогнуло.
Как стена, в которой появилась трещина. Как лед, по которому пошла паутина разломов. Головная боль — мучительная, слепящая — вдруг замерла, перестав бить набатом в виски. Не ушла полностью, но замерла, словно прислушиваясь.
Артефакт узнавал.
Не сразу. Не так просто, как бы мне хотелось. Тело было чужим — молодым, слабым, с другой аурой, другой плотностью эфирного поля. Девятая печать Феникса изменила мою подпись — усилила, перестроила, добавила обертонов, которых не было тридцать лет назад. Для артефакта это было, словно услышать знакомый голос, но с другим тембром и акцентом.
Я стоял неподвижно, закрыв глаза, и чувствовал, как руна на обороте Ока перебирает мою ауру, пробуя на вкус, сравнивая с эталоном, вшитым в кристалл при создании. Секунда. Две. Три.
Давление схлынуло.
Разом. Как вода, которая отступает от берега перед приливом. Головная боль исчезла. Тошнота пропала. Воздух стал обычным, легким, пахнущим пылью и полынью. И все вокруг наполнилось абсолютной, звенящей тишиной.
Я открыл глаза.
И впервые за все время в теле Лиса — впервые с того момента, как очнулся на грязном полу приютской спальни, избитый и раздавленный, — почувствовал, как в носу предательски защипало.
От того, что хоть кто-то в этой новой приютской жизни меня узнал.
Артефакт, созданный моими руками тридцать лет назад, подтвердил неоспоримый факт. Факт, в котором я порой начинал сомневаться.
Я — это я.
Не призрак. Не осколок. Не эхо себя бывшего.
Я все еще Константин Радомирский.
Я вытер лицо рукавом. Грубо, быстро, по-мальчишески. Нет времени на сантименты. Я потратил на бег и на испытание артефактом уже почти сорок пять минут. Оставалось — час пятнадцать. Час пятнадцать на все остальное.
Я быстро полез вниз.
Вход в подвал был там, где и должен — за плитой из песчаника, которую не сдвинуть, не зная секрета. А секрет был прост: плита стояла на гранитном шарнире и поворачивалась вбок, если надавить на правый нижний угол и одновременно приподнять левый. Тридцать лет назад я рассчитал баланс так, чтобы справился один человек, но взрослый и крепкий. Во только тело Лиса не обладало этими качествами.
Я уперся плечом в камень, вцепился пальцами в край и надавил. Плита не шевельнулась. Я надавил сильнее — всем телом, всеми своими жалкими тремя пудами. Мышцы заныли, суставы захрустели. Плита чуть дрогнула — и со скрежетом, от которого свело зубы, поползла вбок, открывая черный прямоугольник лаза.
Из темноты пахнуло сыростью, холодом и чем-то еще — тонким, минеральным, почти неуловимым. Запах кирпичной пыли и старого камня. Запах времени.
Я протиснулся в лаз, нащупал ногами ступени — они были на месте, скользкие от плесени, но целые — и спустился вниз. Семь ступеней. Я помнил каждую из них.
Темнота была полной. Абсолютной. К такой глаза не привыкают, сколько не старайся. Но мне и не нужны были глаза. Я знал эту комнату наизусть, каждый кирпич, каждый выступ, каждую щель. Четыре шага вперед, два влево, делаем поправку на новое тело. И вот оно. Полка. Нижний ярус. Крайняя слева жестяная коробка с огарками свечей и огнивом.
Я нашел ее на ощупь и открыл. Пальцы коснулись холодного железа кресала, сухого трута, гладкого воска свечных огарков. Все на месте. Тридцать лет — и все на месте.
Высек искру. Со второго удара трут занялся. Я раздул его, поднес к фитилю огарка, и подвал наполнился дрожащим, рыжим светом.
Подняв свечу над головой, я огляделся.
Комната была небольшая — четыре шага в длину, три в ширину. Сводчатый потолок из старого кирпича, покрытый белесыми разводами селитры. Каменный пол — сухой, что удивительно: дренажная канавка, которую я прорубил вдоль стены тридцать лет назад, все еще работала, отводя грунтовые воды в щель фундамента.
Вдоль левой стены — деревянные полки на кованых кронштейнах. Дерево потемнело, но держалось. На полках — ряды стеклянных банок с притертыми пробками. Емкости были покрыты толстым слоем пыли, но выглядели вполне себе целыми. Я узнавал каждую — по форме, по размеру, по цвету содержимого, проступавшего сквозь очищенное от пыли мутное стекло. Ртуть — тяжелая, серебристая, на самом дне. Мышьяк — белый порошок в темной банке. Фосфор — в запаянной склянке с водой, как и положено. Редкие соли — купоросы, квасцы, сурьма. Все герметично.
Вдоль правой стены — верстак. Массивный, из мореного дуба, на котором я когда-то собирал свой первый конденсатор. На верстаке — инструменты, прикрытые промасленной холстиной. Я откинул ее — и увидел то, от чего перехватило дыхание.
Стеклодувные трубки — три штуки, разной длины. Ювелирные щипцы. Набор напильников в кожаном чехле. Пинцеты, большой и малый. Лупа в латунной оправе. И миниатюрный токарный станок с ручным приводом, смонтированный рядом верстаком. Маленький, точный, с латунными направляющими и стальной бабкой.
Я провел пальцем по станине. Под пылью — холодный металл. Ни ржавчины, ни окиси. Я смазал его перед уходом, тридцать лет назад. Густо, щедро, лучшим часовым маслом. Масло давно высохло, но свою задачу выполнило: сталь сохранилась.
Под верстаком два ящика. В первом мотки медной проволоки разной толщины, от волосяной до мизинцевой. Листы слюды — тонкие, полупрозрачные, сложенные стопкой. Куски горного хрусталя и агата — каждый завернут в отдельную тряпицу.
Во втором ящике всякая мелочь. Свинец. Канифоль. Серебряный припой в восковой обертке. Стеклянные трубки разного диаметра. Все аккуратно разложено по отделениям, подписано моим почерком — прежним почерком, уверенным и четким, от которого нынешние каракули Лиса отличались, как дворцовый паркет от грязного приютского пола.
Все сохранилось. Все ждало меня здесь целых тридцать лет.
Я стоял посреди подвала, держа свечу в вытянутой руке, и смотрел на инструменты, которые когда-то были продолжением моих пальцев. Других пальцев. Те были длиннее, сильнее, с отметинами от работы с кислотами и паяльником.
А потом я увидел его.
Око Скитальца лежало на верхней полке, в дальнем углу, на квадрате черного бархата. Маленькое, с ноготок мизинца. Темное серебро, отполированное до зеркального блеска. Я осторожно поднял его двумя пальцами и поднес к свече.
Закрытый глаз: тонкая, изящная гравировка — линии, которые я наносил сам, резцом номер три, под десятикратной лупой, задерживая для точности дыхание. На обороте — ячейка с кристаллом. Мутноватый кварц, чуть меньше рисового зерна. Двойное кольцо змеи вокруг него. И все это смонтировано на булавке с защитным колпачком.
Кристалл светился. Слабо, едва заметно — тусклым аметистовым мерцанием, как угасающий уголек. Это были последние крохи энергии для поддержания работы, которую он вел три десятилетия без перерыва, без подзарядки, без обслуживания. Вечный двигатель малой мощности — так я назвал его в рабочих записях.
Я прижал артефакт к груди.
Холодный металл лег на кожу — и я почувствовал его. Почувствовал тот самый резонанс, который ни с чем не спутаешь: вибрацию кристалла, настроенного на твою собственную частоту.
Мои пальцы — пальцы Лиса, тонкие, грязные, с обкусанными ногтями — нашли булавку на обороте, нащупали овал из темного серебра и повернули его на девяносто градусов.
Раздался тихий, но отчетливый щелчок.
Режим Покров.
Ощущение пришло не сразу. Сначала я почувствовал легкое покалывание на коже, словно мурашки от холода. Потом меня охватило странное чувство, которое я не мог описать иначе, как «размытие контура». Границы моего тела — четкие, твердые, ощутимые — стали мягче. Не исчезли, но перестали быть… заметными. Как карандашная линия, по которой провели влажным пальцем.
Я поднял руку перед свечой. Рука была на месте. Видимая. Обычная. Но я знал, что для любого наблюдателя она перестала быть интересной. Будь я посторонним, мой взгляд скользил бы по ней, как по безликой стене, как по фонарному столбу — отмечая, но не фиксируя. Теперь она была просто частью фона. Незаметным белым шумом.
Я повернул овал обратно и деактивировал Покров. Покалывание тут же ушло. Границы тела вернулись к привычной четкости.
Я приколол артефакт к внутренней стороне отворота рубахи. Булавка проткнула ткань и защелкнулась. Око легло на кожу — маленькое, плоское, незаметное. Близко к сердцу. Как и положено.
После этого я погасил свечу, замаскировал вход и задвинул плиту. На все — около девяти минут. Быстрее, чем я рассчитывал.
И у меня оставался еще час на Ефима и обратную дорогу.

Глава 12

Я побежал.
И заодно активировал Покров. Чтобы избежать всяких там досадных неприятностей, типа приставучих городовых и бдительных жандармов.
Активировал на ходу, не сбавляя шага. Просто повернул овал. Пальцы нашли булавку под тканью так легко, словно делали это вчера, а не тридцать лет назад. Щелчок. Мурашки. Размытие.
И бежать сразу стало легче. Не физически, конечно. Ноги по-прежнему горели, легкие все так же хрипели, как дырявые мехи. Но никто не оборачивался. Никто не провожал взглядом грязного мальчишку, который несся по набережной, как ошпаренный. Прачки в этот раз не проводили меня озадаченными взглядами. Извозчик на углу не щелкнул вдогонку кнутом. Городовой у моста посмотрел было в мою сторону, но его глаза сразу скользнули мимо, зацепились за витрину лавки напротив, и он отвернулся, рефлекторно поправив фуражку.
Впервые за все время, проведенное в теле Лиса, я чувствовал себя на улице в безопасности. Не в относительной, а в самой что ни на есть настоящей. Той, которую дает не кулак и хитрость, а которой одаривает инструмент, созданный своими руками и подчиненный собственной воле.
Часть Константина Радомирского вернулась ко мне. Маленькая, невзрачная, приколотая к вороту рваной рубахи, но все-таки часть меня прежнего.
Лавка Ефима пряталась в переулке за Апраксиным двором, между скобяной мастерской и заколоченной пивной. Вывески не было — только выцветшая кривая надпись белой краской на притолоке: «Ефимъ. Корни, травы, разное». А под ней низкая, обитая рогожей дверь, с медным колокольчиком.
Я остановился у входа, отдышался, вытер со лба пот и деактивировал Покров. А потом толкнул дверь. Колокольчик издал скрежещущий, чахоточный звук и я шагнул внутрь.
Запах ударил в нос мгновенно: сушеные коренья, пыль, старое дерево, камфора и что-то горьковатое, напоминающее, полынь. Запах, который не менялся десятилетиями, как не менялся и сам Ефим.
Лавка была небольшой — пять шагов в ширину, семь в длину. Полки высились от пола до потолка, заставленные банками, коробками, мешочками и разнообразными свертками. Пучки трав свисали с потолочных балок, словно сталактиты в пещере. Узкий, заставленный весами, гирьками и бумажными кульками прилавок делил лавку пополам.
За прилавком восседал Ефим.
Я помнил его другим: тридцатилетним, поджарым, с цепкими глазами скупщика краденого и тонкими руками аптекаря. Сейчас ему было за шестьдесят. Желтая от табака борода. По-прежнему цепкие, но глубоко запавшие глаза в сетке красных прожилок. Крючковатый нос. Сгорбленный и высохший старик Ефим смахивал на древний корень, забытый кем-то на полке.
Он поднял на меня взгляд. В нем не было ни интереса, ни враждебности. Лишь сонное равнодушие, с которым старый кот смотрит на муху, лениво решая, стоит ли тратить на нее свое время.
— Закрыто, — недовольно пробурчал он.
— Дверь открыта, — напористо возразил я.
— Дверь открыта для свежего воздуха. А лавка закрыта. Иди-ка ты отсюда, мальчик.
Он вернулся к своему занятию и вновь начал копошиться в сушеных корешках, отделяя хорошие от трухлявых. Пальцы — темные, узловатые, с въевшейся под ногти землей — двигались механически, без участия разума.
Я не ушел. Вместо этого — шагнул к прилавку и медленно обвел взглядом лавку. Не как нерешительный покупатель, а как инженер, осматривающий цех. Полки. Банки. Состояние товара. Запахи. Влажность. И кое-что еще.
Дальний правый угол за прилавком, полускрытый пыльной занавеской. Там стоял ящик. Деревянный, размером с небольшой сундук, окованный по углам позеленевшей медью. На боковой стенке виднелась руническая решетка. Даже в полумраке лавки я заметил, что руны мертвы. Ни свечения, ни мерцания, ни той едва уловимой вибрации, которую ощущаешь нутром, когда магическое устройство работает.
Эфирный дегидратор. Серийная модель. Если не ошибаюсь, мастерская Крюгера на Выборгской стороне, модель восемьсот первого или второго года. Простая, но надежная конструкция: кристаллическая решетка внутри создает направленное поле, которое вытягивает влагу из органики, не разрушая ее клеточную структуру. Незаменимая вещь для любого травника, работающего с большими объемами. Без дегидратора сушка трав занимает уйму времени и вызывает катастрофические потери: до трети полезных веществ.
Мертвый дегидратор. И не работает он уже, как минимум, полгода, судя по слою пыли на крышке.
Я перевел взгляд на Ефима. Он все еще перебирал корешки, демонстративно меня игнорируя.
— Дед, — негромко позвал я. — Аппарат у тебя помер.
Пальцы Ефима замерли над миской. На полсекунды, не больше. Потом продолжили движение. Но я успел заметить эту красноречивую паузу.
— Без него весь твой товар — второй сорт, — продолжил я. — Усушка неровная, цвет не тот, хранится меньше. Клиенты, небось, уже жалуются.
Ефим медленно поднял голову и посмотрел на меня. Уже не как на обычную муху, а как на муху, которая вдруг заговорила человеческим голосом.
— А тебе-то что? — голос проскрипел, как несмазанная дверь. — Нос не дорос чужой товар оценивать.
— Я не оцениваю. Я предлагаю починить.
Тишина. Ефим неспеша вернул корешок в миску. Вытер пальцы о фартук, а потом с подозрением прищурился.
— Почини-ить, — протянул он, и в этом слове было столько скепсиса, что его хватило бы на десяток таких, как я. — Мальцов теперь в ремонтники записывают? Лицензию Синклита покажи. Может, тогда поговорим, — едко усмехнулся он.
— Лицензии нет, — вполне ожидаемо ответил я. — Зато есть руки и голова. А у тебя есть аппарат, который полгода просто занимает место и не работает. И лицензированный мастер, к которому ты не пошел, потому что он сдерет с тебя три рубля за копеечную работу.
Ефим нервно дернул щекой. Похоже, я попал точно в цель.
— Четыре, — недовольно прошипел он. — Четыре рубля, ирод. За диагностику. Диагностику! Открыл крышку, поглядел, закрыл обратно и говорит: «Четыре рубля, милейший, работа сложная». Я ему говорю: ты ж еще ничего не сделал! А он: «Это за то, что я теперь знаю, что надо делать».
Я едва удержал улыбку, услышав про классический прием лицензированных мастеров.
— Могу починить, — равнодушно проговорил я, лениво поведя плечами. — Горсть медвежьих ушек, и он снова будет работать.
Ефим оценивающе уставился на меня. Его глаза — выцветшие, но все еще острые — ощупывали меня, как до этого пальцы — корешки: скрупулезно, въедливо и безжалостно.
— Медвежьи ушки, — повторил он. — Толокнянка, значит?
— Она самая.
— И зачем она тебе, малой?
— По делу, — ответил я. — Личному. Вам об этом знать не обязательно.
Он хмыкнул. Не обиделся, а, скорее, оценил. В его мире, где каждый ингредиент стоил денег, а каждый вопрос мог обернуться потенциальным доносом, «вам об этом знать не обязательно» было не грубостью, а признаком вполне себе хорошего тона.
— А если не починишь?
— Починю.
— А если сломаешь? — прищурился Ефим.
— Он и так сломан. Хуже уже точно не будет.
Ефим пожевал губами. Посмотрел на аппарат, потом на меня, затем снова на аппарат.
— Ладно, — наконец махнул он рукой. — Показывай, что умеешь. Но если окончательно угробишь — получишь таких тумаков, что никакие ушки тебе уже не помогут.
Я спокойно кивнул и протиснулся за прилавок. Ефим посторонился, неохотно, с видом человека, который впускает бездомную кошку в жилище и заранее знает, что сильно пожалеет об этом.
Дегидратор стоял на низком табурете, покрытый толстым слоем пыли. Я одернул занавеску, присел перед ним на корточки и положил ладонь на крышку. А потом слегка прикрыл глаза. Не для простого создания видимости, но для реальной диагностики. Тонкий, почти незаметный импульс эфира скользнул по моим пальцам, вошел в корпус и прошел по контуру, как вода по желобу. Я внимательно прислушался, но не ушами, а тем внутренним чувством, которое Константин Радомирский развивал на протяжении десятилетий и которое Девятая печать Феникса сохранила для меня в полной мере.
Контур замыкания на корпус. Разрыв. Вон там, в нижней трети, где медная жила проходила под стенкой. И еще трещина в самой жиле, чуть выше. Обугленная и слегка оплавленная. Банальный скачок напряжения, скорее всего кто-то подключил аппарат к нестабильному источнику, и перегрузка выжгла самое уязвимое место.
Я открыл глаза.
— Контур замыкания, — сказал я, постучав пальцем по конкретному месту на корпусе. — Вот тут. Жила обуглилась из-за перегрузки. И еще трещина чуть выше, вот здесь. Матрица цела, кристаллическая решетка тоже. Иначе бы он не стоял так тихо, а ощутимо фонил. Нужно заменить жилу на участке в полвершка и восстановить изоляцию.
Ефим ошарашенно посмотрел на меня. Его нижняя челюсть слегка отъехала от изумления. Он молча полез под прилавок и вытащил коробку с медной проволокой. И еще одну — со свинцовыми бляшками. Потом извлек оттуда же моток льняной ткани и комок пчелиного воска в промасленной бумаге.
— Спиртовка и шило имеются? — деловито спросил я.
Он молча поставил на прилавок маленькую латунную спиртовку и тонкий колющий инструмент с деревянной ручкой.
Я закатал рукава.
Кожух аппарата был закреплен на четырех медных винтах — стандартная конструкция Крюгера. Я отвернул их кончиком ножа — отвертки у Ефима не было, но винты сидели свободно, без ржавчины, так что проблем с ними не возникло. Потом снял боковую панель и отложил в сторону. Внутренности дегидратора открылись передо мной, как книга на знакомой странице.
Кристаллическая решетка — шесть кварцевых стержней, расположенных гексагонально, — была цела. Ни трещин, ни помутнений. Хорошая работа. Мастерская Крюгера не зря славилась качеством. Руническая обвязка на внутренних стенках — медная проволока, уложенная концентрическими кольцами, — тоже в порядке. Повреждение было локальным: токопроводящая жила, соединявшая активатор с контуром заземления, была пережжена. Обугленный участок чернел на фоне светлой меди, как гнилой зуб в здоровом ряду.
— Вот она, твоя беда, — пробормотал я, не оборачиваясь. — Жила сгорела. Эфир пошел через корпус, выбил предохранитель, и все встало.
Ефим стоял у меня за плечом и молча наблюдал. Я чувствовал его тяжелое табачное дыхание.
Выбрав ту же толщину, что и у заводской жилы, я отмерил кусок медной проволоки. Потом зачистил концы поврежденного участка, сняв окалину до чистого металла. А уже после этого зажег спиртовку, раскалил шило на пламени и, взяв крохотный кусочек свинца с канифолью, аккуратно облудил оба конца, и старый, и новый.
Теперь пайка. Самая важная и тонкая часть работы. Руки Лиса были моложе, подвижнее рук Радомирского, но менее привычные к такой работе. Я сосредоточился. Подвел раскаленный кончик шила к месту соединения, приложил проволоку и капнул припоем. Свинец потек — серебристый, послушный. И через несколько секунд застыл. Я подождал, пока он окончательно схватится, затем проверил контакт — осторожно потянул и слегка подергал. Держит. Вполне себе надежно.
С другим концом я проделал то же самое. Подвел, приложил, капнул, зафиксировал, проверил. Готово.
Следующий шаг — изоляция. Я отрезал тонкую полоску льняной тряпицы, пропитал ее расплавленным воском и аккуратно обмотал место пайки. Два слоя. Три. Воск застыл, намертво запечатав соединение.
Оставалось последнее, и самое рискованное.
Запитать контур.
Новая жила была на месте, изоляция держала, но контур был разомкнут. Чтобы его замкнуть, нужно было подать на него импульс — маленький, точный, ровно такой мощности, чтобы эфир прошел по обновленному участку и включил его в общую схему. Слишком слабый не пробьет. Слишком сильный выжжет снова.
Я положил указательный палец правой руки на место пайки. Закрыл глаза. И осторожно, как человек, который подносит спичку к фитилю пороховой бочки, направил через себя тонкую, микроскопическую струйку эфира.
Палец кольнуло. Легкий зуд прошел по коже, двинулся вверх по руке, дошел до плеча и ринулся обратно. Контур принял импульс. Я почувствовал, как он ожил, как замкнулась цепь, как потек по ней слабый, но ровный эфир.
Руны на корпусе вспыхнули. Тускло, неуверенно — как глаза человека, который просыпается после долгого сна. Моргнули, на миг погасли, а потом вспыхнули снова, уже ярче. И загорелись ровным, стабильным, голубоватым светом.
Аппарат загудел. Низко, мягко, как довольный кот.
Я собрал кожух обратно. Завернул винты. Вытер руки о штаны и обернулся.
Дальнейшее зависело только от реакции Ефима. И я очень надеялся, что она будет адекватной.

Глава 13

Ефим стоял, уставившись на ожившие руны. Рот удивленно приоткрыт, глаза большущие, как у филина, разбуженного посреди дня. А руки — те самые, что совсем недавно перебирали корешки с безразличием автомата — растерянно теребят пуговицу на рубахе.
Я дал ему время прийти в себя, а потом деловито произнес:
— Дайте ему час на прогрев. Решетка холодная, кварцу нужно время набрать рабочую температуру. После этого пробуйте. Положите пучок ромашки, закройте крышку, подождите с четверть часа. Если высохнет до хруста и не потеряет аромат с цветом, значит, все в порядке.
Ефим не шелохнулся. Просто стоял и смотрел то на аппарат, то на меня. В его глазах перемешалось столько всего, что сразу и не разобрать. Да я и не пытался. Времени было в обрез.
— Проработает лет пять, — добавил я, вытирая руки о подол рубахи. — Если не ронять и не подключаться куда попало. Жилу выжег скачок напряжения. Кто-то воткнул его в нестабильный источник. Достаточно больше этого не делать и все будет в порядке.
Ефим озадаченно моргнул и, наконец, прикрыл рот.
— Кто тебя послал? — хрипло спросил он.
— Никто.
— Врешь. Такому мальцов не учат. Это… — Он озадаченно ткнул пальцем в аппарат. — Для этого нужны руки мастера. Даже не подмастерья, а настоящего мастера. Я сорок лет здесь торгую, я видал, как работают подпольщики из Кузнечного переулка. Но и они так не могут. Это…
Он осекся. Пожевал губами. Посмотрел на меня, пристально, исподлобья, как смотрят на вещь, которая стоит гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.
— Это… гм… Мне об этом знать не обязательно, — закончил он наконец. — Так вроде бы ты сказал?
— Именно, — пряча улыбку, кивнул я.
Мы помолчали. Аппарат ровно гудел в углу, его руны мерцали голубоватым светом, и в этом свете лавка выглядела гораздо уютнее, чем раньше.
Ефим вдруг спохватился, быстро повернулся и кряхтя полез под прилавок. Через пару секунд он вытащил оттуда холщовый мешочек. Но не маленький, как я рассчитывал, а с два взрослых кулака размером. Развязав его, он показал мне содержимое. Сухие, серо-зеленые листья с характерной формой: округлые, плотные, кожистые. Запах от них шел терпкий, вяжущий, с легкой горчинкой.
Толокнянка. Медвежьи ушки. Отличного качества: равномерная сушка, ни ломаных листьев, ни бесполезных ошметков от сухих стеблей. Самый что ни на есть первый сорт. А может, и высший. Ефим, при всей своей скупости, знал толк в товаре.
Он протянул мне весь мешочек.
Я покачал головой.
— Мне горсть. Не больше. — Я сложил ладошку и показал примерный объем.
— Бери весь, — с готовностью проговорил Ефим. И в его голосе прозвучало что-то, чего я не слышал от него ни разу за все годы нашего знакомства в прошлой жизни. Это была не щедрость, нет. Ефим был физически неспособен на щедрость. Скорее, это походило на признание долга. — Бери. За работу.
Я взял мешочек. Взвесил в руке: граммов двести, не меньше. На десяток партий отвара хватит и еще, может, останется.
— Спасибо, дед. — Я натянул на лицо широкую улыбку.
— Не за что, — буркнул он, возвращаясь к привычному ворчливому тону. — И не спасибо, а в расчете. Ты мне аппарат, я тебе траву. Так что квиты.
Он помолчал. Потом добавил — тише, глядя не на меня, а в угол, где голубым светом мерцал воскресший дегидратор:
— И если что еще понадобится, ты знаешь, где меня искать. Только…
— Никому, — закончил я за него.
Он кивнул. Коротко. Будто печать поставил.
Я убрал мешочек за пазуху, махнул на прощание и вышел из лавки. Колокольчик снова издал свой чахоточный хрип. Дверь шумно захлопнулась за моей спиной.
И я побежал.
Переулками, дворами, вдоль канала. Обратным маршрутом, срезая углы, перепрыгивая лужи и кучи мусора. Покров снова был активен. Прохожие скользили мимо, не цепляясь за меня взглядами. Я бежал и считал минуты. Я выделил сорок пять на обратную дорогу. А сейчас у меня оставалось не больше сорока.
Ноги горели. Бок кололо. Легкие свистели на каждом вдохе. Тело Лиса, и без того измученное предыдущим забегом, протестовало всеми доступными способами: судорогой в икрах, тупой болью в коленях, мутной пеленой перед глазами.
Но я продолжал бежать.
Через еще один мост, мимо очередного городового, который снова меня не заметил. Вдоль Мойки, по Екатерининскому каналу, мимо Сенной — вечерний рынок уже сворачивался, лоточники грузили товар на телеги.
Никодимовский переулок показался из-за поворота, когда мои ноги уже отказывались слушаться. Я перешел на шаг. Оставались последние сто саженей. Деактивировав Покров за углом, чтобы не увидел сторож, я остановился и оперся ладонями о колени. Продышался. Пригладил волосы. Утер пот.
И — спокойным, размеренным шагом послушного воспитанника, возвращающегося с поручения, — подошел к воротам.
Григорий стоял у сторожки и смотрел на меня с неприкрытым раздражением. Это было негодование человека, который был вынужден ждать возвращения приютского оборванца, вместо того, чтобы идти на ужин.
— Два часа без пяти минут, — сказал он, демонстративно сверяясь с часами на стене сторожки. — Еще бы чуть-чуть, и я бы запер ворота.
— Простите, — сказал я. — Далеко ходил. Травы на ближних пустырях уже повыдергали, пришлось идти к Обводному.
Я достал из-за пазухи мешочек с толокнянкой и показал ему. Григорий мельком глянул, фыркнул и записал время возвращения в журнал.
— Иди, — махнул он рукой. — И в следующий раз возвращайся пораньше. Мне тут караулить тебя недосуг.
Я молча кивнул, прошел через ворота и оказался во дворе приюта.
Ворота громко захлопнулись за моей спиной. Это был тот же самый скрип, что и всегда. Но на этот раз он прозвучал иначе. Не как точка в конце предложения, а как жирная и весомая запятая.
За пазухой у меня лежал мешочек с первоклассной толокнянкой, которую не купишь ни на одном петербургском рынке. А под рубахой, у самого сердца, — маленький овал из темного серебра с закрытым глазом, который ждал меня тридцать лет.
И где-то на Васильевском острове, под плитой из песчаника, в сухом кирпичном подвале, мои стосковавшиеся по работе инструменты ждали своего хозяина. Стеклодувные трубки. Ювелирные щипцы. Токарный станок.
Арсенал великого алхимика. Запертый, скрытый, защищенный артефактом, который узнал своего хозяина даже в чужом теле.
Я шел через двор к черному ходу, и впервые с того момента, как очнулся на грязном полу приютской спальни, чувствовал не просто надежду. Чувствовал уверенность.
Константин Радомирский не просто выжил.
Он возвращался.
* * *
Поздний вечер навалился на приют душным летним маревом. После ужина — жидкой каши с хлебом, которую я проглотил, почти не чувствуя вкуса, — я отправился в Сердце.
Тело ныло. Четыре версты туда, четыре обратно для взрослого мужчины, может, и пустяк, но для тощего мальчишки с ослабленным организмом это было испытание на грани. Икры горели, колени подрагивали при каждом шаге. Но усталость эта была правильной. Честной. Не той пустой изнуряющей слабостью, что преследовала меня первые дни в этом теле, совсем нет. Это была усталость человека, который сделал сегодня очень важное дело.
Я коснулся рубахи на груди. Око Скитальца было там, где я его приколол: на изнанке ткани, прямо над сердцем. Чуть тёплое. Спокойное. Моё.
Мышь, Тим и Костыль уже ждали меня за амбаром.
В лаборатории горела единственная лучина. Но даже этот скудный огонёк превращал наше убежище в нечто большее, чем просто яма под дощатым навесом. На улице еще было относительно светло, но маленький светильник зажигали скорее для комфорта, чем по необходимости. Едва заметные тени плясали по стенам, по полкам с банками, по аккуратно разложенным инструментам.
Команда сидела полукругом. Мышь — на березовом полене, подобрав под себя худые ноги. Тим — на корточках у самовара, машинально поглаживая его медный бок, словно разжиревшего кота. Костыль устроился на ворохе соломы, вытянув больную ногу, и смотрел на меня со спокойным сосредоточением.
Они всегда ждали молча. Не торопили, не задавали лишних вопросов. За эти дни я приучил их к простому правилу: если Лис молчит, значит, думает. Если думает, значит, скоро скажет что-то важное.
— Две задачи на вечер, — деловито начал я, опуская на верстак мешочек с толокнянкой. — Первая: готовим целебный отвар для кучера Афанасия. Того самого, которому стало плохо во дворе. Вторая: делаем успокоительный чайный сбор для настоятеля.
Костыль чуть приподнял бровь. Мышь переглянулась с Тимом. Я понимал их реакцию. Настоятель — это власть. Настоятель — это человек, от которого зависит, будут ли тебя бить чаще или совсем перестанут, получишь ли ты добавку каши или останешься голодным. Готовить что-то лично для него — это уже совсем другой уровень.
— Да, — подтвердил я то, что прочитал в их слегка удивленных взглядах. — Именно так. И к обоим заданиям мы подойдём с абсолютной серьёзностью. Начнём с Афанасия.
Я развязал мешочек и высыпал на чистую тряпицу горсть толокнянки. Листья были отменные: плотные, тёмно-зелёные, с характерным матовым блеском. Ефим не поскупился.
— Смотрите, — я взял один лист, размял между пальцами, поднёс поближе. — Толокнянка. В народе зовут «медвежьи ушки». Это наш главный боец. Она делает две вещи: убивает заразу в мочевых путях и гонит воду. Когда у человека камни в почках или песок, всё внутри воспаляется, отекает, болит. Толокнянка снимает это воспаление и промывает протоки, как вода промывает замусоренную канаву.
Мышь наклонилась ближе, принюхиваясь. Её глаза блестели в свете свечи. Это был тот самый живой, цепкий интерес, который я заметил в ней ещё в первые дни нашего знакомства. Не просто любопытство, а жажда знания. Весьма редкое и ценное качество.
— Две части толокнянки, — продолжил я. — Это основа. Дальше идет спорыш.
Мышь, не дожидаясь указаний, потянулась к полке и достала свёрток, перевязанный бечёвкой. Развернула его с гордостью, которую даже не пыталась скрыть.
— Вот, — сказала она тихо. — Сама насобирала. У забора, за дровяным складом.
Спорыш был хорош. Не идеален, поскольку был собран чуть поздновато, стебли к этому моменту слегка огрубели, но для наших целей вполне годился. Я одобрительно кивнул.
— Отличная работа, Мышь. Спорыш поможет избавиться от камней. Он не растворяет их напрямую, но меняет состав мочи так, что мелкие фрагменты и песок перестают цепляться за стенки и выходят с водой. Кладем две части спорыша.
— А если камень большой? — спросил Костыль. Он всегда задавал правильные вопросы.
— Тогда отвар не поможет. Тогда нужен хирург. Но у Афанасия, судя по тому, как он корчился и куда отдавала боль, всего лишь песок и мелкие камни. Отвар справится.
Я достал из запасов мешочек с ромашкой и пучок сушёной мяты.
— Ромашки берем одну часть. Она здесь работает как спазмолитик. Знаете, что это значит?
Тим мотнул головой. Мышь прищурилась, подбирая слова:
— Снимает судорогу?
— Почти. Снимает спазм, непроизвольное сжатие мышц. Когда камень движется по протоку, мышцы вокруг сжимаются от боли, и становится ещё хуже. Ромашка их расслабляет. Даёт камню пройти легче. Плюс мягко снимает воспаление.
Я положил рядом мяту.
— И мята — тоже одна часть. Для вкуса и лёгкого расслабления. Отвар и без неё будет работать, но пить его без мяты — сущее наказание. Горький, вяжущий. Афанасий — старый солдат, он, может, и стерпит. Но зачем мучить человека, если можно этого избежать?
Мышь слушала, чуть приоткрыв рот. Тим сосредоточенно кивал после каждой фразы, словно раскладывал слова в голове по полочкам. Костыль сидел неподвижно, но я видел, как морщится его лоб, а значит процесс запоминания тоже запущен.
— Итого, — подвёл я черту. — Толокнянка — две части. Спорыш — две части. Ромашка — одна часть. Мята — одна часть. Шесть частей, где каждая играет свою роль. Но вместе они работают сильнее, чем поодиночке.
Я помолчал секунду, глядя на четыре компонента, разложенные передо мной на чистой тряпице.
— Запомните, сила этого отвара не в чудесах и не в заговорах. Она в точном знании: что делает каждое растение, в какой пропорции его взять и как правильно приготовить. Это основа всего, чему я вас учу. Знание — вот настоящая сила. Всё остальное не так уж и важно.
Тишина, только слышно треск лучины. Потом Костыль тихо произнес:
— Как в команде. Каждый делает своё, но эффективны только вместе.
Я посмотрел на него. Он не улыбался — Костыль вообще редко улыбался — но в его глазах была та спокойная глубина, которая каждый раз заставала меня врасплох. Этот мальчик с покалеченной ногой и руками вора мыслил яснее многих учёных мужей, которых я знал в прошлой жизни.
— Именно так, — сказал я. — Именно так. За работу.
И наш отлаженный лабораторный механизм заработал.
Мышь взяла на себя отмеривание. Она делала это с тщательностью, которой позавидовал бы аптекарь. Маленькие цепкие пальцы брали щепотки трав, умело прикидывали на глаз объем, добавляли или убирали по крупице. Каждый компонент она нюхала, перед тем как отмерить, — проверяла свежесть и силу запаха. Мышь хорошо усвоила мои уроки.
Тим тем временем возился с самоваром. Он разжёг угли, подул, дождался ровного жара. Дальше начал следить за нагревом воды с серьёзностью часового на посту: прикладывал ладонь к стенке, слушал, как меняется гул. Когда вода начала закипать, он обернулся ко мне и коротко кивнул: готово.
Костыль принял у Мыши приготовленную сухую смесь. Вымытый и ошпаренный кипятком глиняный горшок уже стоял наготове. Костыль высыпал туда траву точным, аккуратным движением, ни крошки не уронив мимо. Тим подал ему кружку с кипятком. Через пару секунд горячая вода хлынула на травы, и Сердце наполнилось горьковатым, чуть вяжущим запахом, щедро приправленным мятной свежестью.
Костыль плотно накрыл горшок деревянной крышкой, а сверху укутал в два слоя рогожи, так, чтобы жар не уходил. Тепло должно было держаться, пока отвар настаивается, отдавая воде всё полезное из трав.
— Сорок минут, — кивнул я. — Не трогаем. Пусть насыщается.

Глава 14

Пока отвар томился под рогожей, я перешел ко второй задаче.
Компоненты для сбора настоятелю были заготовлены заранее. Еще утром я перебрал и проверил каждый из них. Корень валерианы, высушенный и нарезанный мелкими кусочками. Пустырник — терпкий, с тяжелым земляным запахом. Шишки хмеля, невесомые и шуршащие. Мята. Душица.
На этот раз над сбором я работал сам. Но не потому, что не доверял команде, а потому, что этот мешочек предназначался настоятелю, и результат должен быть безупречным. Не в медицинском смысле, а в смысле подачи. Настоятель — человек, привыкший к иерархии и знакам уважения. Небрежно ссыпанные травы в грязной тряпке он воспримет, как оскорбление, даже если средство будет работать идеально. А аккуратный полотняный мешочек, туго завязанный, с ровными краями — это уже подношение. Жест, говорящий: я знаю, кто вы, и уважаю ваш статус.
Я смешал компоненты в чистой глиняной миске. Валериана легла первой. Это была основа, фундамент сна. За ней пустырник. Он не усыпляет, но снимает ту нервную суетливость, которая не дает уснуть, ту бесконечную карусель мыслей, что крутится в голове уставшего человека. Шишки хмеля я растер чуть сильнее, так они быстрее отдадут свои свойства кипятку. Мята и душица пошли последними, легким добавочным слоем.
Перемешал, поднес к носу, ощутил запах. Горьковатый, сложный, с мятной ноткой поверх тяжелой валериановой основы. Все идеально.
Мышь молча протянула мне аккуратный полотняный мешочек. Я пересыпал сбор внутрь, затянул горловину бечевкой, завязал двойным узлом. Подержал на ладони, оценивая вес и вид. Хорошо. Не роскошь, конечно, но для приюта это была почти изысканная упаковка.
Костыль наблюдал за мной, чуть склонив голову набок.
— У кучера лечим тело, — негромко произнес он. — У настоятеля — голову и нервы.
— А в дополнение ко всему обеспечиваем себе спокойную жизнь, — добавил я.
А потом подумал: ведь тот немолодой, худощавый человек в темном кабинете, он ведь тоже мучается. По-своему. Не так, как приютские дети, но мучается. И если мой сбор подарит ему хотя бы одну ночь без тревожного полусна, он будет мне благодарен. А благодарность — это валюта, которая никогда не обесценивается.
Сорок минут прошли быстро. Пока отвар настаивался, я достал два исписанных листка и положил на верстак. Еще утром, когда сидел в канцелярии, корпя над бумагами, я улучил момент и аккуратно, крупным, разборчивым почерком вывел инструкции. Перо было скверным, но буквы получились четкие.
Теперь пришло время для главного.
Я снял рогожу с горшка. В лицо ударил густой, пахнущий аптекой пар. Хороший знак. Приподняв крышку, я заглянул внутрь. Отвар получился темным и насыщенным. Цвет правильный, запах тоже. Значит, травы отдали все, что должны были отдать.
— Мышь, тряпицу для процеживания. Тим, бутыль и горшок.
Мышь подала чистую холстину, сложенную вчетверо. Тим достал из-под полки вымытый горшок и стеклянную бутыль — ту самую, что передал нам настоятель еще днем, через дежурного. Бутыль была хорошая: прозрачная, с широким горлом и плотной деревянной пробкой. Настоятель, надо отдать ему должное, в мелочах не скупился, когда это было в его интересах.
Я расправил холстину над пустым горшком и кивнул Костылю. Тот взял емкость с отваром обеими руками — осторожно, не торопясь — и начал лить. Отвар проходил через ткань медленно, оставляя на ней мокрую травяную кашицу. Я придерживал холстину, следя, чтобы ни один листок, ни одна соринка не проскользнула в горшок. Лекарство должно быть чистым. Это не прихоть — частицы трав, попав в готовый отвар, продолжат отдавать вещества, и через день средство станет слишком концентрированным. А слишком концентрированная толокнянка бьет по желудку.
Последние капли упали на холстину. Я отжал ее, выдавливая остатки, а потом осторожно перелил содержимое горшка в бутыль. Она наполнилась почти до краев. Этого было достаточно для курса в несколько дней.
После этого я плотно вогнал пробку в горлышко. Она села намертво. Это было хорошо, но мало. Нужна герметичность. И солидность. Афанасий получит это через руки графини или, по крайней мере, через ее людей. Бутыль должна выглядеть не как поделка приютских оборванцев, а как работа знающего человека.
Я растопил немного воска в глиняном черепке, а потом наклонил его над горлышком бутыли. Желтоватая субстанция закапала на пробку и растеклась по стеклу, герметично заполняя оставшиеся щели. Я вращал бутыль медленно, давая воску лечь ровным слоем.
Когда он застыл, я поднял бутыль и осмотрел. Темный отвар за стеклом. Аккуратная восковая печать на горлышке. Серьезно. Убедительно. Практично.
Теперь разберемся с инструкциями.
Я взял первый листок. Развернул и перечитал.
'Пить по половине кружки 3 раза в день до еды.
Пить много воды, особенно утром.
Греть поясницу, не мерзнуть.
Не есть соленого и острого. Отказаться от крепкого чая и алкоголя.'
Просто. Понятно. Крупными буквами на случай, если зрение у старого кучера уже не то. Никаких мудреных слов, никаких латинских терминов. Бывший денщик должен понять такое с первого прочтения.
Я обернул инструкцию вокруг горлышка бутыли и перевязал бечевкой.
Теперь пришло время сбора для настоятеля. Вторая инструкция была гораздо короче.
«Заваривать по половинке маленькой ложки в кружке кипятка. Настаивать под крышкой четверть часа. Пить перед сном.»
Я привязал записку к мешочку такой же бечевкой. Положил рядом с бутылью.
Два предмета на столе. Два инструмента влияния. Два ключа к двум разным дверям.
Мышь, Тим и Костыль смотрели на них молча. И я видел в их глазах не просто уважение к работе. Я видел понимание. Они уже знали, что лекарства — это не просто порошки и отвары. Это язык, на котором можно говорить с сильными мира сего. Язык, которого эти люди не знают и которому нечего противопоставить не могут. Ну разве что кроме грубой силы.
А грубая сила не поможет против боли в почках и бессонницы.
Я оглядел свою команду. Мышь сидела прямо, сложив руки на коленях. Тим привалился к стене, борясь с зевотой — день вымотал его до последней капли. Костыль все так же неподвижно сидел на соломе.
— Отличная работа, — подытожил я. — Вы все сегодня очень хорошо постарались. — Помолчав немного и дав команде насладится моментом триумфа, я устало добавил: — Ладно. Я сейчас к настоятелю. Отнесу бутыль и мешочек. Вы останетесь здесь и приберетесь. Привыкайте держать ваше рабочее место в порядке. Как закончите, расходитесь. Тихо. По одному.
Я взял бутыль в одну руку, мешочек с травами в другую. Постоял секунду у выхода, прислушиваясь: тишина, только сверчки стрекочут за стеной амбара, да собака тявкает за забором.
— До завтра, — махнул я рукой своей команде и скрылся за углом амбара.
* * *
Вечерний, затихающий приют — это совсем другой мир.
Днем здесь шум, движение, голоса: грубые окрики прислужников, детский плач, скрип телег во дворе. Днем приют живет той уродливой, покалеченной жизнью, которая только и возможна в месте, где несколько десятков детей заперты за высоким забором. Но к вечеру все замирает. Коридоры превращаются в длинные темные тоннели, пахнущие сыростью и старым деревом. Свет масляных ламп, и без того скудный, угасает уже к десяти часам. Остаются только пятна лунного света на полу, пробивающиеся через заляпанные окна.
Я шел по коридору первого этажа, прижимая бутыль к груди. Шаги мои по привычке были почти беззвучны, хотя сейчас это была уже избыточная мера предосторожности.
Странное ощущение — идти по этим местам не украдкой, не как лазутчик, а как человек, имеющий право здесь находиться.
Лестница на второй этаж. Ступени здесь были особенно скрипучими. Я знал это и опять-таки по привычке ступал у самой стены, где доски опирались на балку. Наверху еще один коридор. Здесь пахло иначе: воском, чернилами и немного ладаном. Территория власти. Канцелярия, архив, комнаты служителей. И в самом конце, за тяжелой дубовой дверью, кабинет настоятеля.
У двери, на табурете, сидел дежурный прислужник, Прокопий, мужик лет сорока, тощий, с вечно кислым выражением на одутловатом лице. Он сидел, привалившись к стене, и, кажется, дремал, но при моем приближении мгновенно открыл глаза. В меня уперся цепкий, настороженный взгляд, словно у дворовой собаки, учуявшей чужого.
— Стой, — произнес он хриплым шепотом. — Кто?
— Лис. Помощник настоятеля по медицинской части. Несу снадобья — отец настоятель велел оставить в кабинете.
Прокопий прищурился и окинул меня пристальным взглядом, снизу вверх, от стоптанных башмаков до бутыли в руках. Я стоял спокойно. Не суетился, не отводил взгляда. Пусть смотрит. Я здесь по праву.
— Знаю тебя, — буркнул он наконец. — Тот самый мальчишка, что кучеру графини помог. Настоятель предупредил, что придешь.
Он поднялся с табурета, достал из-за пояса связку ключей и отпер дверь. Щелкнул тяжелый замок и дверь отворилась с тихим скрипом. Семен посторонился, пропуская меня, и тут же шагнул следом, чтобы проконтролировать. Вполне себе разумное действие. Пускать приютского мальчишку одного в кабинет настоятеля, пусть и по приказу, на такое ни один дежурный не пойдет. Если что пропадет — спросят по полной.
Лунный свет заливал комнату, растекаясь по полу серебристым прямоугольником. В этом свете кабинет казался каким-то нереальным, словно нарисованным углем и мелом. Массивный стол настоятеля — темное пятно в центре. Шкаф с бумагами у стены. Иконы в углу.
Я подошел и аккуратно поставил бутыль с отваром на подоконник. Рядом положил мешочек с чайным сбором. Поправил, чтобы инструкции сразу бросались в глаза. Потом отступил на шаг и окинул композицию оценивающим взглядом.
Два абсолютно простых предмета. Но в них заключены часы работы, точные пропорции и знание, накопленное за десятилетия. А еще в них — перспективы. Отвар для Афанасия — это демонстрация. Анна Дмитриевна увидит результат: ее старый кучер, последняя живая нить, связывающая ее с погибшим мужем, пойдет на поправку. И она запомнит, что избавление пришло из Никодимовского приюта. Она запомнит настоятеля, который воспитал такого смышленого мальчика. И что самое главное, она запомнит самого мальчика. Пусть пока смутно и нечетко, но запомнит.
А мешочек с чайным сбором — это другое. Это личное. Это плата за покровительство, за новый статус, за свободу, за право выходить за ворота. Настоятель каждый вечер будет заваривать этот сбор, и каждый вечер он будет вспоминать, кто его приготовил. Зависимость, выращенная из благодарности, — самая прочная из зависимостей.
Две простенькие вещицы на столе. Два сложных узла в паутине, которую я плету.
Я повернулся. Прокопий стоял у двери, скрестив руки на груди и делая вид, что рассматривает иконы в углу. Но я-то знал, что он следил за каждым моим движением. Это была профессиональная привычка хорошего сторожа.
— Все, — произнес я ровным голосом. — Отвар и чайный сбор для отца настоятеля. Как было велено.
Прокопий кивнул и указал мне головой на выход.
— Ступай, — тихо проговорил он. И, помедлив, добавил: — Аккуратнее на лестнице. Третья ступенька сверху шатается.
Я мельком взглянул на него. Предупреждение о скрипучей ступеньке, вроде бы сущая мелочь, ерунда. Но это только на первый взгляд. На самом же деле это была первая фраза от абсолютно постороннего работника приюта, обращенная ко мне не как к безымянной приютской шавке, а как к человеку, которому следует подсказать дорогу.
— Благодарю, — откликнулся я.
Прокопий ничего не ответил. Он уже вновь сидел на своем табурете и готовился досматривать прерванный сон.
Третью ступеньку сверху я перешагнул. А по остальным на этот раз прошелся без опаски, как полноправный член приютского коллектива.
Обратно я шел не торопясь. Все дела на сегодня были закончены, и у меня выдалась редкая минутка покоя, когда тебя уже ничто не подгоняет.
Общая спальня встретила меня духотой и тяжелым дыханием двадцати с лишним подростков. Тусклый свет масляной плошки едва позволял различить ряды коек. Я нашел свою практически наощупь.
Усевшись на край, я тихо стянул башмаки. Потом расстегнул верхнюю пуговицу рубахи и коснулся пальцами Ока Скитальца. Артефакт отозвался едва ощутимым теплом.
Я лег на кровать и уставился в потолок.
Темнота. Дыхание соседей. Скрип дерева. Далекий собачий лай. Мир замер, и в этой паузе, наконец-то, можно было подумать. Подвести итоги.
Утром я впервые свободно вышел из ворот приюта. С грандиозными планами и пустыми карманами.
Вечером же вернулся с мешком первосортной толокнянки, добытой у Ефима. А также с артефактом на груди, способным скрыть меня от чужих глаз и защитить любое тайное место от непрошеных гостей.
Совсем недавно я был никем. Бесправный сирота в теле, которое едва держалось на ногах. Без имени, без денег, без связей.
А сегодня у меня есть ресурсы, инструменты, союзники и покровители. Но вместе с ними и обязательства.
Перед Мышью, которая верит мне без оглядки. Перед Тимом, который следует за мной, потому что впервые в жизни кто-то сказал ему, что он нужен. Перед Костылем, который видит дальше и глубже, чем показывает, и молча несет свою часть ноши. Перед Кирпичом, который ставит на меня в опасной игре и рискует шкурой ради нашего союза. И даже перед настоятелем. Ибо слово есть слово, даже если оно дано из корыстных побуждений.

Глава 15

Есть такое состояние, когда механизм, собранный тобою из ржавых шестерёнок и гнутых спиц, вдруг начинает работать самостоятельно. Без помощи и постоянного контроля.
Именно это я чувствовал, оглядываясь на еще одну прошедшую неделю.
Семь дней. Всего семь дней с того момента, как я, задыхаясь и хромая, ввалился обратно в приют с мешком толокнянки за пазухой и серебряной брошью на изнанке рубахи. Но за этот вроде бы совсем короткий срок моя маленькая империя успела пережить то, что в прошлой жизни я назвал бы фазой управляемой консолидации.
С одной весомой поправкой: тогда на это уходили месяцы.
Впрочем, тогда я не был загнанным в угол голодным подростком, у которого каждый час на счету.
Производство встало на поток. С распределением ролей, с контролем качества, с ритмом, который мои люди выдерживали уже без моих понуканий.
Мышь. Если бы мне три недели назад кто-то сказал, что эта тощая, забитая девчонка с вечно опущенными глазами станет моим главным технологом-снабженцем, я бы рассмеялся ему в лицо. Впрочем, уже через несколько дней после старта работы нашей лаборатории, я начал замечать в Мыши ту особенную сосредоточенность, которая отличает одаренных алхимиков от всех остальных ремесленников этого профиля. Она не просто освоила искусство составления сборов. Она его присвоила. Сделала своим.
Я наблюдал за ней вчера утром, когда она готовила очередную партию детских пилюль. Её пальцы двигались с четкостью, которой позавидовал бы иной провизор на Невском. Три щепоти ромашки. Две — мяты. Одна — липового цвета. Мышь отмеряла их с идеальной точностью. Она даже придумала собственную систему: раскладывала травы в глиняные плошки по порядку, слева направо, и брала щепоти строго определённым жестом: большим и указательным пальцем для ромашки, тремя пальцами для мяты, всей пятерней для липы. Когда я спросил, в чем суть ее метода, она посмотрела на меня с тем серьёзным, немного обиженным выражением, которое появлялось у неё всякий раз, когда ей казалось, что я сомневаюсь в её работе.
— Да просто уже руку набила, — ответила она. И немного расстроенно добавила: — Хочешь перепроверить пропорции?
Конечно же, я отказался. Потому что это был ответ не ребёнка, а начинающего мастера. Мышечная память, как инструмент дозирования — в условиях отсутствия точных весов это было не прихотью, а необходимостью. И Мышь отлично справлялась с этой задачей.
Её сборы для детских пилюль я негласно принял за эталон. Когда я проверял последнюю партию, растирая горошину между пальцами, нюхая и пробуя на кончик языка, то не ощутил никакой разницы между её работой и тем, что получалось у меня самого. А в некоторых случаях её пропорции оказывались даже чуть лучше моих. Слегка мягче и гармоничнее.
Тим и Костыль были другой стороной процесса. Если Мышь являлась художником, то эти двое стали моими заводскими рабочими. Надёжными, точными, незаменимыми.
Тим нашёл своё призвание в контроле температуры и времени. Он не обладал ни интуицией Мыши, ни ловкими пальцами Костыля, но у него было кое-что более ценное: терпение. Бесконечное, железное, монашеское терпение. Он мог часами сидеть у огня, подкладывая щепку за щепкой, следя за тем, чтобы пламя не вспыхивало слишком жарко и не угасало. Он выучил все мои знаки, к примеру, как я показывал ладонью «чуть жарче» или «убавь», и реагировал мгновенно, без слов. За эту неделю я ни разу не поймал его на ошибке.
Костыль. Грубоватый, замкнутый в себе парень. Однако, когда дело касалось производства, он преображался. Его умелые руки и тонкие пальцы творили чудеса. Он перемешивал густую массу для пилюль с методичностью, которая меня удивляла. Когда я первый раз объяснил ему технологию процесса, он кивнул и больше не переспрашивал. Просто делал свое дело. Его замес получался плотным и однородным, без комков и пузырей.
Вместе Тим и Костыль работали как часы. Именно так. Тим — маятник, задающий ритм. Костыль — шестерня, передающая усилие. Их работа была слаженной, молчаливой и безупречной.
А что же тогда я?
А я отходил в сторону. Шаг за шагом, день за днём отпуская рычаги управления, которые до этого держал под полным своим контролем.
Это было непросто. Для человека, привыкшего контролировать каждый аспект своих операций, делегирование полномочий всегда дается тяжело. Если честно, Константин Радомирский в этом плане был довольно скверным руководителем. Он доверял только себе. Проверял каждую пайку, каждый шов, каждую каплю реактива. И именно поэтому его мастерская никогда не выходила за пределы одного человека.
Но в изменившихся обстоятельствах мне пришлось учиться на своих собственных ошибках.
Теперь я выступал в роли, которую сам для себя определил: главный технолог, контролёр качества и стратег. Я проверял каждую готовую партию на ощупь, на запах, на вкус. Я корректировал рецептуры, когда менялось сырьё: одна партия ромашки могла быть суше другой, и это требовало поправки в количестве мёда. Я решал нестандартные задачи. Например, когда выяснилось, что хмель, принесённый подручными Мыши с последней вылазки, оказался слишком влажным и начал плесневеть, я придумал, как спасти половину запаса, перебрав и подсушив шишки на тёплых кирпичах у печки.
Но рутину: измельчение, замес, формовку, сушку — я отдал команде. И механизм заработал.
Результаты не заставили себя ждать.
Мыло. Наш первенец. Продукт, с которого всё началось. К исходу второй недели мыло стало стабильным и надёжным источником дохода.
Кирпич отладил сеть сбыта в портовой слободе до состояния, которое я бы назвал швейцарской точностью. Два раза в неделю, по средам и субботам, его бегунки — мальчишки помладше, которым он платил по полкопейки за ходку — относили завёрнутые в тряпицу бруски в три постоянных точки: прачечную вдовы Марфы, артель грузчиков на Галерной и трактир «Якорь» у Калинкина моста. Спрос был устойчив. Наше мыло знали, к нему привыкли и самое главное — его ждали.
Первые, пусть и небольшие, но регулярные денежные доходы потекли в кассу нашего предприятия. Медные копейки. Пятаки. Изредка — гривенники. Они копились там, как зёрна в амбаре, обещая будущий урожай.
Но настоящим хитом стали не бруски мыла.
Пилюли «Крепкий сон» взорвали наш маленький рынок.
Все началось, как и было задумано, с приюта. Первые горошины я раздал бесплатно, на пробу. Они ушли четверым сиротам, которых выбрали мои помощники.
Через два дня ко мне пришли ещё шестеро. Через четыре возле нашей общей спальни, где я теперь официально принимал в послеобеденные часы, выстроилась очередь.
Внутри приюта я не брал за пилюли денег. Здесь работал бартер: чистая тряпица для перевязки — одна горошина. Горсть сухарей — две. Услуга: постоять на стрёме, пронести что-то мимо дежурного — три. Мелкий предмет: иголка, моток ниток, огарок свечи — по договорённости.
Система работала безупречно. Пилюли стали внутренней валютой приюта, потеснив даже хлебные корки и кусочки сахара. Их обменивали, ими расплачивались за мелкие услуги, их копили. Мальчишка из соседнего барака по кличке Воробей, который раньше дрался за каждый ломоть хлеба, теперь предпочитал заработать горошину, помогая Тиму таскать дрова и воду.
Лояльность. Вот что я покупал здесь на самом деле. Не тряпицы и не сухари, а лояльность.
Но всё это было лишь прелюдией. Настоящие деньги начались через несколько дней после того, как Кирпич вынес первые пробные партии за ворота.
Он сделал это осторожно, как я и просил. Первые взрослые горошины Кирпич дал самым проверенным клиентам. Тем самым грузчикам и мастеровым, которые уже покупали наше мыло и знали, что товар от Кирпича — надёжный и проверенный.
Отзывы пришли через два дня. Сказать, что они были восторженные — ничего не сказать. Один портовый грузчик, здоровенный мужик с перебитым носом, которого все звали Бугор, передал через бегунка послание на словах: «Скажи своему лекарю, что я первый раз за три года спал, как младенец. Сколько хочет, столько заплачу. Только пусть ещё даст».
Вот тут и началось.
Мы не успевали. Физически не успевали готовить новые партии. Спрос рос быстрее, чем мы могли варить, замешивать и формовать. Кирпич приходил ко мне каждый вечер с одним и тем же выражением лица: смесью восторга и досады.
— Лис, — говорил он, понизив голос и придвигаясь ближе, — мне нужно ещё сорок штук к субботе. Сорок! Меня Бугор и его артель за горло берут. А ручищи у Бугра, знаешь какие?
— Сорок не будет, — спокойно отвечал я. — Тридцать. И цена на этот раз будет выше.
Он хотел было возразить, но сдержался и лишь что-то неразборчиво пробурчал себе под нос. Кирпич, при всей его портовой грубости, понимал логику дефицита не хуже любого купца с Гостиного двора. А может, даже и лучше. Он эту логику впитал не из книг, а из жизни, в которой дерутся насмерть за последний кусок хлеба.
— Сколько? — коротко спросил он.
— Вдвое дороже. Копейка за штуку.
Кирпич прищурился, прикидывая.
— Сметут, — сказал он наконец. — Даже по копейке сметут. Бугор за аптечное снадобье отдаёт полтину серебром. А тут — копейка медью, и спишь лучше, чем от той аптечной дряни. Он сам так сказал.
— Вот и хорошо. Тем, кто берёт помногу, от десяти штук, скидывай копейку с каждого гривенника. Тебе же будет проще одного бегунка послать, чем платить десятерым за доставку разным клиентам. И в итоге все равно экономия выйдет.
Кирпич посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. В его глазах промелькнуло неподдельное уважение.
— Ладно, — подытожил он, хлопнув себя по колену. — По рукам.
К концу недели Кирпич принёс первое серебро. Настоящее. Три пятикопеечных монеты, тускло блеснувшие на его грязной ладони, как маленькие звезды на ночном небе. Пятнадцать копеек серебром за полтора десятка пилюль. Плюс россыпь меди от штучных продаж.
По итогу прошедших семи дней доходы с пилюль ощутимо превысили доходы с мыла. И это был отличный результат. Именно тот результат, которого я и ждал.
Но это было далеко не главное из произошедшего за это время.
Если бы кто-нибудь спросил меня, чем я горжусь больше всего за эту неделю — производством, деньгами, командой? — я бы не задумываясь ответил: тем, как я прошёл проверку настоятеля.
Нет, даже не прошёл. Триумфально завершил.
Заключая нашу негласную сделку, отец Николай дал мне неделю. Одну неделю, чтобы доказать свою полезность. Ежедневные отчёты. Ни единой жалобы. Ни единого проступка.
То, что он получил в итоге, превзошло все его самые смелые ожидания.
Отчёт, который настоятель представил графине Орловой-Чесменской по итогам последней недели, был написан моей рукой. Каждое слово, каждая цифра, каждый речевой оборот.
В отчёте значилось: снижение случаев чесотки на восемьдесят процентов благодаря регулярному мытью рук с мылом, которое я ввёл как обязательное. Ни одного нового случая кишечной хвори за неделю впервые за всю историю приюта. Три случая успешного лечения простуды. Горячее питьё с мёдом и ромашкой, ничего сложного, но для приюта, где простуду лечили подзатыльником и приказом не кашлять, это было неожиданным откровением.
Настоятель подписал мой отчёт, не изменив ни черточки. Я видел, как он перечитывал его: медленно, вдумчиво, с лицом человека, который внезапно обнаружил в своём кармане давно забытый золотой. После этого, ни слова не сказав, он поставил свою подпись — размашистую, с завитком — и передал бумагу секретарю для отправки.
Ответ пришёл через три дня. Но не от секретаря Попечительского общества, а от самой Анны Дмитриевны.
Записка была короткой: «Впечатлена. Ожидаю подробностей при следующем визите. А. О.-Ч.»
Настоятель прочёл её дважды. Потом медленно положил на стол, посмотрел на меня и, впервые за всё время нашего знакомства, улыбнулся. Не той кривой, вымученной улыбкой, которой он встречал проверяющих. Настоящей. Усталой, но настоящей.
— Хорошо, — сказал он. — Хорошо, Алексей.
Две простые фразы. Но в них было больше смысла, чем в любой официальной бумаге.
И на этом мой испытательный срок незамедлительно и благополучно закончился.
Средство от бессонницы для «помощника отца Серафима» действовало безупречно. Результат был виден невооружённым глазом. Не только мне, но и всему приюту.
Отец Николай изменился. Не характером — характер не меняется за неделю, но тем, как этот характер проявлялся. Раньше он был натянутой струной, готовой лопнуть от любого прикосновения. Сейчас… струна ослабла. Не провисла, а именно ослабла до правильного натяжения, при котором можно играть мелодию, а не резать пальцы.
Настоятель стал реже повышать голос. Это заметили все, от Фроси до последнего мальца. Раньше его окрик в коридоре заставлял вжиматься в стены. Теперь он делал замечания ровным, суровым тоном, и от этого, как ни странно, его слова приобретали больший вес. Тихая строгость пугала меньше, но от этого становилась только сильнее. Это была строгость человека, который наконец-то начал высыпаться.
Для меня это было не просто облегчением. Это был стратегический актив огромной ценности. Выспавшийся настоятель — это человек, который ясно мыслит, принимает взвешенные решения и не срывается на подчинённых из-за всяких пустяков. Это человек, который помнит, кому обязан своим новым состоянием. И это человек, который с каждым мешочком травяного сбора всё глубже увязает в зависимости от маленького знахаря, без которого кошмары и бессонные ночи непременно вернутся.
Я не злоупотреблял этим рычагом. Пока не злоупотреблял.

Глава 16

Но главной медицинской победой недели стал Афанасий.
Толокнянка, добытая у Ефима в ту безумную вылазку, оправдала каждую каплю пота, пролитого во время сумасшедшего забега через весь Петербург. Я приготовил настой по классической рецептуре: столовая ложка сухих листьев на стакан горячей, но не кипящей воды, томить на слабом жару полчаса, процедить, пить по трети стакана три раза в день. Просто. Эффективно. Проверено многолетней практикой.
Когда настоятель получил первую порцию настоя для Афанасия, то, к его чести, не стал задавать лишних вопросов, а просто передал запечатанную склянку и инструкцию Анне Дмитриевне через посыльного.
Спустя три дня пришёл лаконичный ответ. «Афанасию значительно лучше. Боли отступили.»
Когда я отправил через настоятеля вторую порцию — свежую, на этот раз с добавлением полевого хвоща для усиления мочегонного эффекта, — произошло нечто, чего я не планировал. Вернее, планировал, но не ожидал так скоро.
Анна Дмитриевна лично поблагодарила настоятеля за попечение о верном слуге. Поблагодарила в письме, которое настоятель, не удержавшись, показал мне. Всё-таки это была благодарность от графини и мою причастность к ее получению никто особо не оспаривал.
Мне же графиня передала отдельно, через настоятеля, на словах: «Ты сделал доброе дело, Алексей. Спасибо тебе».
Настоятель произнёс их буднично, мимоходом, словно речь шла об очередной рутинной канцелярской работенке. Но я услышал в них другое. Не формальность, и даже не вежливость знатной дамы, обращённую к приютскому сироте, а самую настоящую искренность.
Анна Дмитриевна помнила. Я был абсолютно уверен, что она помнила не только имя мальчишки, который спас её кучера от приступа, но помнила и связанное с этим ощущение. Тот мгновенный, необъяснимый укол узнавания, который она, вероятно, списала на нервы, на потрясение, на жару. Но который не давал ей покоя. Я видел это тогда, во дворе, видел, как она искала в моём лице что-то, чему не могла дать определения. Словно мелодию, услышанную во сне.
Её интерес ко мне не угас. Он тлел, как уголь под пеплом. И каждая порция лекарства для Афанасия была щепкой, брошенной на эти разгорающиеся угольки.
Хорошо это или, учитывая, что сделал с Радомирским Император, слишком опасно?
Кто знает… Время покажет.
Остальные итоги недели я мог бы перечислить кратким списком, как заносил когда-то в лабораторный журнал результаты экспериментов: сухо, точно, по пунктам. Но все-таки сделаю это несколько подробнее, чтобы раскрыть некоторые интересные моменты.
Итак, начнем с Костыля.
Мой агент внешних связей — весьма громкое название для хромого мальчишки с воровским прошлым, но, чёрт возьми, какое же оно точное! Так вот, мой агент использовал свою относительную свободу перемещения на полную катушку. Официально он выполнял мои поручения: относил записки, забирал заказы у Фроси, ходил на рынок за мелочами, которые я не мог достать сам. Неофициально — работал, как разведчик и добытчик за линией фронта.
За неделю он раздобыл через своих знакомых старьёвщиков несколько вещей, ценность которых для нашего дела было трудно переоценить. Два медных ковшика, мятых, с налетом патины, но целых и пригодных для нагрева. Набор деревянных ложек разного размера: от крошечной, годной для отмеривания порошков, до широкой, которой можно было помешивать отвары в котелке. Моток пеньковой бечёвки. Три глиняных горшочка с крышками, все в идеальном состоянии. И жемчужина его добычи — маленькие аптекарские весы. Латунные, потемневшие от времени, с одной чуть погнутой чашкой, но рабочие.
Когда он выложил свою добычу передо мной на верстак, бережно, одну вещь за другой, как ребёнок раскладывает найденные на берегу ракушки, я даже не сразу нашёлся, что сказать. Весы. Настоящие аптекарские весы. Да еще и полный набор гирек к ним. С ними точность дозировки переставала зависеть от отмеривания на глазок и становилась вполне понятной наукой.
— Где ты все это откопал? — только и смог удивленно спросить я.
Костыль с нарочитой небрежностью пожал плечами, но глаза его заблестели.
— Старик Прохор, что на Сенной старьём торгует. У него жена померла в прошлом месяце, аптекарша бывшая. Он и сбывает её вещи потихоньку. Я ему за весы табуретку починил и ножи наточил.
Что? Починил табуретку и наточил ножи? За аптекарские весы, которые в лавке стоили бы рубль серебром, если не больше? Серьезно⁈
Я посмотрел на Костыля, на его худое, острое лицо, на руки, испещрённые старыми шрамами, на ногу, которую он привычно отставлял в сторону, чтобы сильно не нагружать, и подумал: этот мальчишка стоит десятерых. Он не умел готовить отвары, как Мышь. Не умел часами сидеть у огня, как Тим. Но он был способен на то, чего не мог никто из нас: находить, выменивать, договариваться. Превращать мусор в ресурс, а случайное знакомство — в полезную связь.
В моей прошлой жизни таких людей называли снабженцами от бога. И без них не работала ни одна фабрика.
Теперь пару слов о лаборатории, сердце нашей империи.
Наша тайная база за неделю преобразилась. Не до неузнаваемости, конечно. Снаружи это по-прежнему был закуток за полуразрушенным амбаром в дальнем углу приютского двора. Закуток, заросший лопухами и крапивой, мимо которого все посторонние торопливо проходили, не поднимая головы. Но вот внутри…
Тим и Костыль, работая в свободные часы, соорудили вдоль амбарной стены полки. Грубые, из обломков досок и деревянных брусков, но прочные. На них теперь стояли в ряд глиняные горшочки с ингредиентами. Каждый был подписан угольком на стенке. Ромашка. Мята. Липа. Валериана. Пустырник. Хмель. Толокнянка. Мёд. Мука. Отдельная полка для готовой продукции: мыло слева, пилюли в горшочках справа. Каждая партия мыла завёрнута в чистую тряпицу и перевязана бечёвкой.
Крышу лаборатории тоже подлатали. Не заново перекрыли — на это не было ни материалов, ни времени, — но надежно заделали пару образовавшихся прорех новыми обрезками парусины.
Теперь пару слов о печи. Она была моей особой гордостью. По сути это была та же самодельная конструкция из кирпичей, которую мы соорудили ещё в первую неделю работы. Но теперь Тим расширил конструкцию и обложил её дополнительным слоем глины, замешанной с конским волосом — старый приём, усвоенный мной еще в прошлой жизни во время наблюдения за процессом изготовления деревенских печей. Теплоотдача выросла, расход дров снизился. А самое главное — вытяжка. Костыль с виртуозной изобретательностью заправского инженера соорудил из жестяных обрезков и куска водосточной трубы, найденного на свалке, подобие дымохода, выведенного в щель под крышей. Дым теперь не скапливался внутри, а уходил наружу, рассеиваясь в зарослях бузины, росшей у задней стены.
Запах, конечно, никуда не делся. Но запах трав — это не запах гари. Если кто и учуял бы его, списал бы на полынь и мяту, росшую на пустыре по другую сторону приютского забора.
С недавних пор Сердце перестало быть просто укрытием и штучной лабораторией. Теперь оно стало мастерской. Маленьким, тайным, но уже вполне оформившимся производственным цехом.
Авторитет.
Скользкое слово, как по мне. Да еще и опасное. В приюте, где иерархия строилась на кулаках и страхе, авторитет означал одно: тебя боятся. Боятся — значит, слушаются. Слушаются — значит, ты главный.
Но мой авторитет был совсем другого сорта. И именно поэтому он оказался прочнее.
За две недели я прошёл путь от бесправного новичка через подпольного знахаря к помощнику настоятеля. Каждая ступень меняла не только мой статус, но и то, как на меня смотрели. Бесправного новичка можно было побить. Знахаря побаивались, но втайне презирали: травки-муравки, бабье дело. А вот помощник настоятеля это уже был человек системы. Человек при власти. Пусть при чужой, пусть при заёмной, но при власти.
Ко мне теперь приходили не только за лечением. Ко мне приходили за советом.
Двое мальчишек из барака для самых старших, Жила и Копейка, оба на голову выше меня и вдвое шире, явились ко мне с вопросами, от которых я чуть не поперхнулся чаем. Жила хотел написать письмо матери, которую не видел три года и не знал, жива ли она. Он не умел писать и пришёл спросить, не напишу ли я за него.
Конечно же я написал. Вот только адреса он не знал. Помнил лишь, что деревня называется Горки, и находится где-то под Тверью, а мать зовут Марфа Жилина. Письмо, скорее всего, никогда не дойдёт. Но Жила ушёл от меня с таким видом, словно я вернул ему веру во что-то утраченное. Что-то, чему нет цены ни в медных копейках, ни даже в серебре.
Копейка спросил, правда ли, что от чесотки можно помереть. Я объяснил, что от чесотки — нет, но от расчёсов может пойти заражение, и вот от него — да, можно. И показал, как правильно мыть руки и места расчесов. Он слушал с такой серьёзностью, будто я открывал ему тайны мироздания.
Моя команда пользовалась негласными привилегиями. Мышь больше никто не трогал. Вообще никто. Даже те, кто раньше ради забавы просто дёргали её за косу, теперь обходили стороной. Не из страха перед мной, а из понимания, что Мышь — это часть чего-то большего. Часть механизма, который производит то, что нужно всем. Тронешь шестерёнку — остановится весь часовой механизм. А значит не будет горошин Крепкого сна. А значит снова ночи без сна, снова кошмары, снова боль.
Это была неписанная логика рынка. Жестокая, но эффективная.
Тим теперь ходил по приюту с расправленными плечами. Это было незаметное, почти неуловимое изменение, но от меня оно не укрылось. Мальчишка, который две недели назад вжимал голову в плечи при каждом окрике старшего, теперь смотрел прямо. Не дерзко, а просто прямо. Как человек, знающий своё место и свою цену.
Костыль… Костыль оставался Костылём. Тихий, наблюдательный, с ироничной усмешкой, которая появлялась на его лице всякий раз, когда он замечал что-то забавное или глупое в поведении окружающих. Но теперь к этой усмешке прибавилось кое-что новое, какое-то внутреннее непоколебимое спокойствие. Спокойствие человека, у которого есть дело, есть люди, которым он нужен, и есть будущее, пусть и туманное, но не безысходное.
И наконец — я сам.
Тело Лиса менялось. Медленно и неохотно, как земля, которая оттаивает после долгой зимы.
В первую очередь этому способствовало улучшенное питание. Спасибо Фросе и нашей негласной договорённости: я лечил её больную спину травяными компрессами, она «не замечала», что часть каши и хлеба уходит не в общий котёл, а в миски нашей команды. Я больше не ощущал того постоянного, глубинного голода, который в первые дни сводил с ума. Не то чтобы я ел досыта, до этого было еще далеко. Но граница между «голодаю» и «могу думать о чём-то, кроме еды» была пройдена. И это многое значило.
Рёбра всё ещё проступали под кожей, когда я поднимал руки. Запястья оставались тонкими, как у девчонки. Но мышцы — те крохотные, жалкие мышцы, которые достались мне в наследство от прежнего хозяина этого тела, — начали уплотняться. Не расти, а именно уплотняться. Разница тонкая, но для человека, разбирающегося в физиологии, существенная. Волокна, которые раньше были рыхлыми и слабыми от хронического недоедания, получили наконец строительный материал и начали восстанавливаться.
Немалую роль в этом играли пробежки. Два-три раза в неделю я выходил за ворота якобы на сбор трав и бежал. Не так, как в ту первую, безумную вылазку на Васильевский остров, когда я едва не потерял сознание на обратном пути. Нет. Теперь я бежал размеренно, в ровном темпе, контролируя дыхание. Двадцать минут туда, двадцать обратно. Собирал по дороге то, что попадалось — подорожник, мать-и-мачеху, крапиву, — чтобы вернуться не с пустыми руками и не вызвать подозрений.
Выносливость росла. Не скачками, постепенно, но, тем не менее, росла. Если в первый день я задыхался после пяти минут бега, то теперь выдерживал пятнадцать, прежде чем лёгкие начинали гореть. Через месяц, если темп и регулярность сохранятся, смогу бежать двадцать пять-тридцать минут без остановки. Через два добегу до Васильевского острова и обратно без риска свалиться в придорожную канаву.
А ещё — сон. Удивительно, как много значит сон для тела, которое отчаянно пытается восстановиться. Мои собственные пилюли — я принимал по одной детской горошине перед сном — давали мне шесть-семь часов ровного, глубокого отдыха. Без кошмаров. Без тех мучительных пробуждений посреди ночи, когда сознание Лиса и память Константина сталкивались, как два встречных поезда, оставляя после себя только звон в ушах и мокрую от пота рубаху.
Уровень стресса снизился. Не до нуля, конечно. В приюте, где каждый день может принести новую угрозу, полностью стресс не исчезает никогда. Но он перешел с терпимого на управляемый уровень. Я перестал просыпаться с ощущением, что мир вот-вот рухнет. Перестал вздрагивать от каждого шороха за дверью. Перестал считать каждый вдох, каждый шаг, каждый взгляд в свою сторону.
Я начал жить. Не выживать, а именно жить.
И теперь мне пора было приступать к следующему пункту своего долгосрочного плана по возвращению Константина Радомирского.
Загвоздка состояла только в одном: этот пункт был весьма и весьма рискованным.

Глава 17

Я выждал еще три дня.
Но не потому что боялся. Страх — это роскошь, которую я давно разучился себе позволять. Просто нельзя было спешить. Кирпич, когда я попросил его навести свежие справки через портовых, отнесся к делу с той основательностью, которая отличала его от прочих приютских: ни одного лишнего вопроса и телодвижения. Только результат.
Результат же пришел через двое суток в виде короткого, произнесенного перед самым отбоем отчета.
— Есть, — еле слышно произнес Кирпич, устроившись на соседней койке и развернувшись ко мне лицом. — Переплетчик Павел Елагин. Работает в том числе и через лавку Старый фолиант на Сенной. Берет заказы по вторникам и четвергам, после полудня. Сдает готовое, забирает новое, мелочь делает прямо на месте. Тихий мужик. Ни с кем особо не водится. Хозяин лавки — Иван Кузьмич, старик, торгует всяким книжным хламом и берет заказы на переплетные работы.
— Источник информации?
— Их несколько. Но основной — грузчик с Калашниковой набережной. Он таскал Елагину тюки с кожей для обложек. Говорит — мужик странный. Руки золотые, а живет как церковная мышь. Ни семьи, ни знакомств. Появляется, делает дело и уходит. Все.
Я молча кивнул. Кирпич выдержал паузу, потом добавил:
— Лис, ты уверен, что это тот, кто тебе нужен?
— Уверен.
— Ладно. Тогда скажи, что от меня нужно.
— Ничего. Я пойду один.
Он не стал спорить. Только посмотрел долгим, тяжелым взглядом, потом поднялся и, не попрощавшись, ушел к себе в барак.
Я лежал в темноте, слушая скрип досок, сопение двух десятков спящих детей и далекий, едва различимый гул города за окнами. И думал о Павле Елагине.
Он был не самым ярким из моих учеников. Не самым дерзким и не самым талантливым. Были те, кто схватывал формулы на лету и жонглировал переменными, как заправский циркач. Павел же был другим. Тихий, терпеливый, упрямый, как корень дуба, пробивающий камень. Он мог сидеть над одной задачей неделю, две, месяц, и, не сдвинувшись ни на шаг, все равно не отступал. А потом приходил с решением, которое было не просто правильным, а красивым и элегантным. Таким, до которого даже я дошел бы не сразу.
Я помнил его руки: длинные, сухие пальцы с въевшимися чернилами, которые он вечно тер пемзой перед лекциями и никогда не мог оттереть до конца. Помнил, как он краснел, когда я хвалил его при других. Помнил, как однажды, уже после того, как началась последняя негласная опала на меня, он пришел ко мне ночью и сказал: «Константин Андреевич, я спрятал все записи. Они не найдут». И я тогда положил ему руку на плечо и ответил что-то обычное, вроде «хорошо, Паша», а сам подумал: вот этот точно не предаст.
Тяжело вздохнув, я закрыл глаза и заставил себя уснуть. Завтра мне предстояло очень многое сделать.
Проснулся я за полчаса до общего подъема. И первое, что сделал — это еще раз осмотрел приготовленную для сегодняшней вылазки в город новую одежду.
Анна Дмитриевна снабдила меня не только устной благодарностью за спасение Афанасия, но и кое-чем куда более практичным. Среди вещей, переданных в приют после ее визита, был комплект одежды «для мальчика, который помог кучеру». Настоятель, скрипя зубами, отдал его мне. Не из щедрости, разумеется, а потому что отказать было бы равносильно признанию, что подарок благодетельницы украден или пропал по дороге. Политика, как всегда, оказалась сильнее жадности.
Рубаха из плотного небеленого полотна: чистая, без заплат, с аккуратно обметанными швами. Жилетка темно-серого сукна, чуть великоватая в плечах, но вполне приличная. Штаны, которые Фрося по моей просьбе слегка ушила в поясе. И — главная ценность — ботинки. Настоящие, кожаные, на твердой подошве. Не новые, но крепкие. После недель в протертых онучах и расползающихся лаптях они казались мне не просто обувью, а настоящими доспехами.
Канцелярскую работу я закончил к одиннадцати. Секретарь, привыкший к моей скорости и аккуратности, даже не поднял головы, когда я положил перед ним стопку переписанных бумаг и сказал:
— Готово. Мне нужно за травами. Настоятель разрешил.
Впрочем, я мог бы вообще не спрашивать. Секретарь, который уже давно был поставлен в известность о моем новом графике и статусе, мельком осмотрел работу и лениво махнул рукой в сторону выхода.
Через пару минут я уже был возле своей койки, на которой, прикрытая одеялом, лежала моя новая одежда.
Быстро переодевшись, я аккуратно сложил на кровать свое приютское тряпье и пригладил волосы. Они уже не торчали во все стороны ежом, а ложились чуть набок, как у подмастерья из приличной семьи. После этого ополоснул лицо холодной водой из бочки. И посмотрел на свое отражение в заляпанном окне барака.
Из мутного стекла на меня глядел худой мальчишка лет тринадцати-четырнадцати с острыми скулами, темными глазами и выражением лица, которое при желании можно было бы принять за робость. Именно то выражение, которое не привлекает лишнего внимания окружающих.
Сойдет. Не оборванец, не попрошайка. Мальчик при деле, выполняющий поручение старшего. Таких в Петербурге — тысячи. Ни один взгляд не зацепится.
Око Скитальца я по обыкновению приколол к изнанке рубахи, у самого сердца. Активировать пока не стал — было бы глупо привлекать внимание артефактом на территории приюта, оплетенного магической сетью.
Привратник Григорий, как обычно, сидел на скамье у ворот и лениво строгал палочку.
— Опять за травками, лекарь? — хмыкнул он.
— За травками, Григорий Степаныч.
Он кивнул и без лишних вопросов отодвинул засов. Ворота скрипнули, и внешний свободный мир обрушился на меня: сырой ветер с Обводного, запах конского навоза и печного дыма, грохот колес по булыжнику, крик извозчика. Я глубоко вдохнул, шагнул за порог и двинулся вдоль по переулку.
До Старого фолианта было минут двадцать быстрым шагом.
На этот раз я не бежал. В лавку мне нужно было прийти спокойным, с ровным дыханием и ясной головой.
Я шел по Садовой улице, мимо ломбардов и трактиров, мимо баб с лотками калачей, мимо артелей грузчиков, волокущих тюки к складам. Активировав Око, я сразу почувствовал, как взгляды прохожих перестали цепляться за мою фигуру.
Сенная площадь встретила меня привычным хаосом. Торговые ряды, крики зазывал, вонь гниющей капусты и соленой рыбы. Я обогнул главный рынок по правой стороне и нырнул в узкий проход между двумя каменными домами, где, по описанию Кирпича, располагалась лавка.
Вывеска была старая, потемневшая от времени и копоти: «Старый фолиантъ. Книги, рукописи, переплетныя работы». Золотые буквы облупились до такой степени, что «ф» почти сливалась с фоном, а «ъ» и вовсе угадывался лишь по следу на дереве.
Дверь в лавку была тяжелой, дубовой, с позеленевшей от патины латунной ручкой.
Я постоял секунду перед входом и деактивировал Око. Если Павел хоть немного чувствителен к эфиру, а в этом я ни капли не сомневался, он заметит аномалию и тут же заподозрит неладное. И это может сразу все испортить.
Толкнув дверь, я услышал, как над притолокой звякнул колокольчик. Звук был тихим и каким-то хриплым, будто этому маленькому инструменту исполнилось уже лет сто и он давно устал оповещать о визитерах.
Внутри все было именно так, как я и ожидал.
Вокруг царил полумрак. Но не тот, что бывает в бедных лавках, где экономят на свечах. Это был полумрак осознанный, взращиваемый десятилетиями, как плесень на хорошем сыре. Свет проникал сквозь единственное окно и падал узкой полосой на прилавок, оставляя все остальное в теплых, густых тенях. Над головой нависал низкий, с тяжелыми балками, потолок. У стен располагались деревянные стеллажи, заставленные книгами.
Первым, что я почувствовал, когда вошел внутрь, был запах старой бумаги — сухой, чуть сладковатой, с привкусом ванили от разлагающегося лигнина. За ним последовал легкий аромат дубленой кожи и костного, с характерной кислинкой, клея. А поверх всего этого — пыль. Не грязь и запустение, а именно пыль времени. Пыль, которая оседает на вещах, переживших своих хозяев.
За прилавком стоял хозяин. Иван Кузьмич, надо полагать. Невысокий, сутулый старик с редкой бородкой и очками в железной оправе, сидевшими на самом кончике мясистого носа. Он листал гроссбух, водя пальцем по столбцам цифр, и поначалу даже не поднял головы на звук колокольчика. Сначала он дописал что-то на полях карандашом, потом снял очки и, прищурившись, взглянул на меня.
— Чего тебе? — спросил он без враждебности, но и без интереса. Голос звучал хрипло и прокурено.
Я несмело шагнул к прилавку, сделав вид, что слегка смущен обстановкой — все-таки книжная лавка, а не какой-то там лабаз.
— Добрый день, — сказал я, стараясь попасть в правильный тон: вежливый, но не заискивающий. — Я от Никодимовского сиротского приюта. Хотел спросить, не беретесь ли вы за переплет церковных книг? У нас в приюте есть несколько Часословов и Псалтирь, совсем истрепанные, листы выпадают. Отец-настоятель хотел бы привести их в порядок, если цена будет посильной.
Иван Кузьмич снова надел очки и посмотрел на меня поверх них — жест, который я видел у сотни людей и который всегда означал одно: «Ты мне не врешь, мальчик?»
— Церковные книги, значит? — повторил он медленно. — А почему не в типографию при монастыре? Там же у вас своя мастерская.
— Там дорого, — ответил я, и это было чистой правдой для любого приюта в Петербурге. — А нам бы попроще. Но чтобы держалось.
Старик хмыкнул и пожевал губами.
— Переплет — это не ко мне. Я тут просто торгую. Но…
Он повернул голову в сторону дальнего угла, туда, где сгустился полумрак, и повысил голос:
— Павел! Тут клиент спрашивает.
Сначала я увидел его фигуру. Человек сидел за столом, склонившись над работой, и его силуэт почти сливался с книжными стеллажами за спиной. Услышав свое имя, он поднял голову, потом встал и шагнул к свету.
Ему было за тридцать. Может, тридцать два, тридцать три. Лицо — вытянутое, с глубокими вертикальными складками у рта, какие бывают у людей, привыкших крепко сжимать челюсти. Густые, коротко стриженные волосы. Темные мешки под глазами от хронического недосыпания. Но руки — на них я посмотрел в первую очередь — были те же. Длинные, сухие, сильные пальцы с набитыми мозолями на подушечках.
Он был одет просто: серая рубаха, поверх — кожаный фартук с карманами.
— Слушаю, — Павел вопросительно взглянул на меня.
— Простите, — ответил я, чуть понизив голос и изобразив ту степень почтительного смущения, которая уместна для подростка, обращающегося к взрослому мастеру. — Мне сказали, что здесь работает мастер по медным застежкам на окладах. Нам бы для книги, которую часто используют. Псалтирь. Каждый день открывают и закрывают, застежки не выдерживают.
Павел прошелся по мне равнодушным взглядом мастерового, оценивающего не человека, а заказ.
— Медные не ставят, — произнес он тем же бесстрастным голосом. — Латунь или серебро. И книга от этого только тяжелеет. Для Псалтири, которую берут в руки каждый день, лучше кожаные хлястики с костяными пуговицами. Дешевле и практичнее.
Иван Кузьмич за прилавком согласно кивнул — мол, видишь, мальчик, мастер знает свое дело — и вернулся к своему гроссбуху. Для него разговор был окончен: клиент отправлен к подрядчику, дальше пусть сами договариваются.
Я выдержал паузу подольше.
Мне нужно было, чтобы Иван Кузьмич окончательно перестал слушать, уйдя с головой обратно в столбцы цифр. Чтобы окружающий мир сузился до двух человек — меня и Павла.
А потом я посмотрел ему прямо в глаза.
Не как мальчик смотрит на мастерового или клиент на исполнителя. Я посмотрел на него так, как недавно смотрел Константин Радомирский на своего бывшего ученика. Спокойно. Прямо. С той мягкой, уверенной серьезностью, которую невозможно подделать.
И еще я постарался изменить голос.
Не полностью, конечно. Тембр так и остался мальчишеским, его не изменишь. Но интонацию. Ритм. Мелодию фразы. То, что отличает живую речь от простого набора слов.
— Вес — не недостаток, — произнес я негромко, отчетливо и ровно. — Это признак основательности. Помнится, как однажды мы взвешивали облако ртути, чтобы рассчитать давление пара в закрытом сосуде.
Секундная пауза.
— Получилось три с половиной унции отчаяния и грамм надежды.
Тишина.
В лавке Старый фолиант стало так тихо, что я услышал нервное потрескивание фитиля в масляной лампе над столом Павла. Услышал, как Иван Кузьмич перевернул страницу гроссбуха.
Павел не двигался.
Он стоял передо мной, и я видел, как это происходит — как фраза проходит сквозь его сознание. Сначала — первый слой, поверхностный: странные слова, не относящиеся к переплету. Потом — второй: знакомый оборот, что-то из прошлого, какое-то далекое эхо. И наконец — третий: ясное воспоминание, словно удар электрическим током.
Облако ртути. Абсурдная задача, которую я давал каждому новичку в первые дни учебы. «Рассчитайте массу облака ртути при комнатной температуре и нормальном давлении в сосуде объемом сто кубических сантиметров». Бессмыслица. Ртуть при комнатной температуре не образует облака. Любой грамотный студент сказал бы это через минуту. Но задача была не в ответе. Задача была в том, чтобы увидеть, как человек реагирует на невозможное. Отбрасывает? Злится? Или начинает думать — а что, если?..
А «три с половиной унции отчаяния и грамм надежды» — это был ответ самого Павла. Ответ, над которым он практически не думал. Когда все остальные новички еще пыхтели над вычислениями или сердито заявляли, что задача не имеет решения, тихий Павел Елагин поднял руку и выдал это — спокойно, без улыбки, глядя мне прямо в глаза. И тогда, впервые за несколько последних курсов, я от души рассмеялся.
Это стало нашей шуткой. Нашим паролем. Нашим способом сказать друг другу: «Я помню, кто мы такие и к чему стремимся».
Услышав эту до боли знакомую фразу, Павел побелел…
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В его взгляде промелькнула целая гамма чувств. Вначале проступило недоверие, острое и холодное, как лезвие ножа. Затем паника, животная, инстинктивная, паника человека, чей самый тщательно охраняемый секрет вдруг произнесен вслух посторонним. И за паникой надежда. Такая хрупкая и такая яростная, что на нее было больно смотреть.
Но Павел не выдал себя.
Вот что значит работа в подполье. Там, где одно неосторожное слово — это не выговор и не штраф, а кандалы, этап и рудник. Павел едва заметно дернулся и замер. Потом медленно выпрямился. Когда он повернулся к владельцу лавки, его голос звучал относительно ровно:
— Иван Кузьмич, я, пожалуй, прервусь. Помогу мальчику выбрать материал для переплета. Покажу, что у нас есть из кожи.
Старик за прилавком даже головы не поднял.
— Угу, — буркнул он, не отрываясь от гроссбуха. — Только в долг ничего не давай. С приютских спросу нет.
— Разумеется.
Павел шагнул ко мне, и я увидел, чего ему стоило это движение. Ноги слушались плохо. Он слегка покачнулся, как человек, вставший после долгой болезни. Потом положил мне руку на плечо и развернул в сторону дальних стеллажей, в самый темный угол лавки.
Хватка на моем плече была железной. Павел вел меня мимо стеллажей, мимо стопок неразобранных книг, мимо рулонов кожи и холста, и каждый его шаг был подчинен единственной цели: увести меня как можно дальше от чужих ушей.
Мы остановились у самой стены, между двумя шкафами, набитыми ветхими фолиантами. Павел снял руку с моего плеча, повернулся и уставился мне в лицо с таким выражением, которое я за всю свою прежнюю жизнь видел, может быть, дважды. Так смотрят, когда мир, казавшийся таким устойчивым, вдруг начинает рушиться.
— А чтобы рассчитать этот вес, — прошептал Павел, и голос его уже не дрожал, а скрипел, как несмазанная петля, — какой брали коэффициент перехода от фантазии к формуле?
Контрольный вопрос. Вторая часть кода, которую знали только мы с ним.
— Ноль целых, триста тридцать три в периоде, — ответил я без колебаний. — Число, которое напоминает, что любая точность — лишь приближение к истине.
Одна треть. Бесконечная периодическая дробь. Ответ, который выглядит простым, пока не начинаешь его записывать в десятичном виде. И тогда он тянется в бесконечность, никогда не достигая точного значения. Я выбрал его как символ всей нашей работы: вечное стремление к идеалу, который по определению недостижим, но от этого не менее реален.
Павел прикрыл глаза. Мягко и медленно, как человек, принимающий удар, к которому готовился очень долго, но все равно пропустил. Его губы беззвучно шевельнулись. Эта странная задумчивость длилась всего несколько секунд.
Спохватившись, он резко, почти грубо, схватил меня за локоть и потянул еще глубже, к самой дальней полке, где стояли толстые тома энциклопедий, которые явно не брали в руки годами.
— Это… невозможно, — выдохнул он. Шепот был едва слышен. — Как?
Я посмотрел на него снизу вверх, а потом произнес тихо, быстро и деловито:
— Детали позже. Лавка под наблюдением?
Переключение было мгновенным. Я видел, как эмоции, бушевавшие в глазах Павла всего секунду назад, ушли, придавленные чем-то более тяжелым и привычным: инстинктом самосохранения.
— Возможно, — ответил он, и голос его звучал теперь жестко и собранно. — Да, здесь нельзя. Не сейчас.
— У меня есть место. Незасвеченное и защищенное.
Павел посмотрел на меня с той настороженностью, которая свойственна людям, слишком долго жившим в мире, где каждое предложение помощи может быть ловушкой. Его брови сошлись к переносице, скулы нервно сжались.
— Где?
— Васильевский остров. Тучкова набережная, дом пятнадцать. Сгоревший полуразрушенный склад. Западная стена, третий слева от угла гранитный блок. Он на шарнирах. Чтобы открыть, надо нажать вниз и на себя.
Павел замер. Я чувствовал, как работает его мысль, быстро и лихорадочно перебирая варианты. Тучкова набережная. Сгоревший склад. Гранитный блок на шарнирах. А вдруг это ловушка?
Паранойя опытного конспиратора взяла верх.
— То есть ты хочешь, чтобы я вот так просто отправился в какие-то развалины⁈ — прошипел он, и в его шепоте промелькнули нотки подозрения. — Не знаю, кто ты такой, но…
Я перебил его. Мягко, но непреклонно. Тем самым тоном, которым когда-то останавливал паникующих перед экзаменами студентов и бунтующих коллег на ученых советах.
— Павел, кто научил тебя проверять резонанс контура не приборами, а кончиками пальцев?
Он вздрогнул. Я продолжил, не давая ему времени на новые сомнения.
— Кто сказал, что лучший тестер неисправностей — это не бездушный инструмент ремесленника, а верно направленное любопытство ученого?
Еще один удар. Еще одна деталь, которую невозможно выудить из учебников или доносов. Потому что этих слов не было ни в одной лекции, ни в одной записи. Они были сказаны мной в мастерской, вечером, за чашкой остывшего чая, когда Павел после двенадцати часов работы наконец нашел неисправность в эфирном контуре, которую четверо опытных инженеров искали неделю. Нашел просто проведя кончиками пальцев по обмотке и почувствовав, где нить вибрирует неправильно. Я тогда удовлетворенно поставил чашку на стол и произнес эти слова.
— Там, внутри, моя старая лаборатория, — продолжил я, и теперь мой голос стал тяжелее и весомее. — Место, где ты сможешь работать, не опасаясь, что за тобой придут.
Пауза.
— Или ты хочешь и дальше прятаться по норам, как загнанная мышь?
Последнюю фразу я произнес без жестокости и без презрения, но с усталой, бесконечной печалью человека, который видит, во что превращается его лучший ученик. Загнанная мышь. Так долго нести в себе знания, способные изменить мир, и в итоге клеить чужие книжные корешки в полутемной лавке на Сенной.
Павел ничего не ответил, лишь вновь впился в меня долгим и пристальным взглядом. Его глаза метались по моему лицу и искали то, что нельзя подделать. И я почему-то был уверен, что он обязательно это найдет.
Потому что есть вещи, которые не зависят ни от тела, ни от возраста, ни от голоса. Есть нечто, назовите это волей, характером, сущностью, что проступает сквозь любую оболочку, как чернила сквозь промокашку. Стальная, терпеливая, непреклонная воля. Усталая мудрость, которой не бывает у детей.
Не прошло и минуты, как я понял, что он наконец-то это заметил. Заметил неутомимую энергию, которая лежала поверх всего остального. Энергию человека, который пережил собственную смерть и обнаружил, что по ту сторону нет покоя, а есть только новая работа.
Это невозможно подделать. Никакой актер, никакой провокатор из Третьего отделения не смог бы вложить в глаза ребенка этот огонь неутомимой деятельности. Для этого нужно было прожить жизнь Константина Радомирского.
Павел сдался.
Я видел, как это произошло: плечи, стянутые узлом напряжения, чуть опустились. Нервно сжатая челюсть расслабилась. Он коротко и резко кивнул.
— Дом пятнадцать. Гранитный блок. Хорошо.
— Завтра, — сказал я. — В это же время. Приходи один. Если почувствуешь слежку — отбой. Попробуем ровно через неделю.
Павел кивнул снова. На этот раз гораздо уже увереннее.
— Завтра. Шестнадцать часов. Один.
Он секунду помолчал, и добавил:
— Если не получится или сорвется, — голос Павла приобрел ту холодную деловитость, которая приходит, когда эмоции окончательно загнаны в клетку и за дело берется профессионал, — сигналом будет белый платок в руке нищего у Поцелуева моста.
Я поднял бровь. Не потому что метод был плохим. Напротив. Нищие у Поцелуева моста сидели всегда, в любую погоду, как часовые на бессменном посту. Но вот белый платок в грязной руке — это необычно. Бросающаяся в глаза деталь, которая ничего не значит для постороннего глаза и абсолютно однозначна для того, кто знает, что искать. Классика конспирации.
— Договорились, — кивнул я. — Теперь вернемся к книгам.
И вот тут предстояло сделать самое трудное.
Надо было вновь стать мальчиком, обычным приютским сиротой.
Я видел, как Павел борется с той же непростой метаморфозой. Как он выпрямляется, одергивает фартук, проводит ладонью по лицу — жест, стирающий все, что было секунду назад, возвращающий на место маску переплетчика Елагина, тихого, усталого, ничем не примечательного мастерового. Он сделал полшага назад, взял с полки первый попавшийся томик, повертел в руках и заговорил — громко, нарочито буднично, чтобы Иван Кузьмич за прилавком слышал каждое слово:
— Вот, гляди. Если хочешь помимо переплетных работ что-то еще, то это как раз то, что надо. Для приюта тебе ничего дорогого не нужно. Вот этот сборничек, басни Крылова позапрошлогоднего издания, вполне подойдет. Переплет простой, картон с холстом, но сделан крепко. Десять копеек медью, и книга будет еще долго служить приюту.
Голос его звучал ровно, деловито, с легкой покровительственной ноткой мастерового, снисходящего до малолетнего клиента. Ни одной фальшивой ноты.
Я принял подачу.
— Десять копеек? — переспросил я чуть неуверенно с просительными интонациями. — А за восемь не отдадите? У нас каждая копейка на счету…
Я увидел, как дрогнул уголок его губ. Легкая, едва заметная усмешка. Он узнал и это. Я всегда торговался. Даже когда мог заплатить полную цену, торговался из принципа, потому что считал умение вести переговоры таким же инструментом, как паяльник или логарифмическая линейка.
— Девять, — сказал Павел. — И это мое последнее слово.
— Хорошо.
Мы вышли из-за стеллажей. Я впереди, он на полшага сзади. Мальчик и мастеровой, обсудившие несложный заказ. Иван Кузьмич оторвался от гроссбуха ровно настолько, чтобы принять у меня девять медных копеек, пересчитать их с ленивой тщательностью и бросить в ящик прилавка.
— Квитанцию выписывать? — рассеянно спросил он.
— Не нужно, — ответил я. — Спасибо, Иван Кузьмич.
Старик хмыкнул, что могло означать как «пожалуйста», так и «проваливай», и вернулся к своим цифрам.
Я взял книгу — тоненький, потрепанный томик басен с выцветшей обложкой, на которой едва угадывался силуэт вороны с сыром, — и направился к двери. Уже взявшись за латунную ручку, я обернулся.
Павел сидел на своем рабочем месте. Взяв в руки резак, он склонился над недоделанной книгой. Со стороны он выглядел, как мастеровой, вернувшийся к работе после минутного перерыва. Ничего необычного, что привлекло бы внимание непосвященного обывателя. Но я знал куда смотреть и видел, что руки Павла едва заметно дрожали.
Наши взгляды еще раз встретились. В глазах Павла проглядывала все еще тонкая, но при этом уже прочная решимость. И в этот момент я окончательно понял, что он точно завтра придет, не передумает.
Толкнув дверь, я вышел из лавки под хриплый звон колокольчика. Влажная свежесть Сенной площади ударила мне в лицо, смывая запах старой бумаги и кожи. Я шагнул на мостовую и, не оглядываясь, двинулся прочь.
Шел я неторопливо и размеренно, держась правой стороны тротуара, огибая лужи и мусорные кучи, пропуская извозчиков на перекрестках. Спешить было некуда. Дело сделано, а времени — хоть отбавляй.
Когда тело движется привычным маршрутом, голова освобождается. Это правило я понял еще в прошлой жизни, когда лучшие идеи приходили ко мне не за рабочим столом, а во время вечерних прогулок по набережной. Сейчас мысли были совсем другого сорта, но принцип оставался тем же.
Павел работает. Он долгое время адаптировал мои формулы для кустарного производства. Это следовало из тех чертежей, что достались мне через Кирпича. Значит, вокруг Павла есть сеть. Люди, которые умеют работать руками, которые имеют доступ к материалам и инструментам, которые знают, что такое эфирный контур и с какого конца держать паяльник.
Мне нужна эта сеть.
И мне нужен Павел. Но не как исполнитель, не как еще одна пара рабочих рук. Мне нужен его уникальный ум.
Мой эфирный стабилизатор в руках Павла превратился в нечто иное. Он упростил схему. Убрал из нее все, что требовало дорогих материалов и промышленных мощностей. Свел четырнадцать контуров к семи. Заменил серебряную обмотку медной, компенсировав потерю проводимости хитрой системой резонансных перемычек. Он сделал мою идею доступной. Превратил лабораторный прибор в инструмент, который можно собрать в подвале.
И это ли не доказательство его блестящего ума?
Через четверть часа я свернул в знакомый переулок. Впереди показались ворота приюта. Я замедлил шаг, деактивировал Око, поправил книгу под мышкой и придал лицу выражение усталого, но довольного мальчишки, выполнившего поручение.
— Книжку вот для приюта купил, — сказал я, показывая Григорию обложку. — По благословению отца настоятеля. Басни Крылова. Для младших.
Григорий покосился на книгу, потом перевел взгляд на меня.
— Недосуг им читать. Пусть лучше руками учатся работать, — недовольно буркнул он. — Зря только деньги перевел, лекарь.
— А это мы еще посмотрим, Григорий Степаныч, — иронично улыбнулся я и бодрым шагом направился к своему бараку.

Глава 19

Павел опоздал на семь минут.
Я стоял у верстака, положив ладонь на холодную столешницу, и считал удары собственного сердца. Каждая лишняя минута ожидания порождала десяток объяснений, одно хуже другого: слежка, засада, арест. Или же просто Павел передумал. Решил, что вчерашний мальчишка в книжной лавке был ловушкой Синклита, хитрой провокацией, и благоразумие взяло верх над робкой надеждой.
Я бы его не осудил. Загнанный в подполье, Павел имел полное право не верить ничему и никому.
Эфирная лампа на полке давала тусклый голубоватый свет, которого едва хватало, чтобы различить очертания предметов. Я специально не стал зажигать вторую. Незачем тратить остатки скудного заряда.
Воздух в подвале стоял неподвижный и плотный, как вода в заросшем пруду. Здесь пахло пылью, окислившейся медью и чем-то травяным, смахивающим на сушеную полынь, которую я когда-то развешивал по углам против мышей. Полынь давно рассыпалась в прах, но запах, похоже, въелся в камень.
Все здесь было таким, каким я это оставил. Ряды герметичных банок на полках. Стеклодувные трубки в кожаном чехле. Миниатюрный токарный станок в дальнем углу, накрытый промасленной тканью. Инструменты, реактивы и материалы. Капсула времени, законсервированная защитным полем Ока Скитальца и моим собственным параноидальным стремлением к порядку.
Я поймал себя на том, что сжимаю край верстака слишком сильно. Тело Лиса плохо подходило для демонстрации невозмутимости. Но я заставил себя успокоиться, выпрямить спину и расправить плечи. Если Павел придет, он должен увидеть не испуганного подростка, а своего учителя.
Если придет.
На восьмой минуте я услышал шаги, а потом легкое шуршание возле входа. Кто-то осторожно ощупывал стену, ища скрытый механизм. Потом раздался тихий щелчок, рычаг провернулся, и каменная плита поехала в сторону с глухим, утробным звуком. В проеме появился силуэт.
Павел спускался по ступеням медленно, одной рукой придерживаясь за стену, другой держа что-то у пояса. Отвертку, скорее всего. Или молоток. Привычка мастера-подпольщика: всегда иметь при себе предмет, который может сойти и за инструмент, и за оружие.
Павел остановился на нижней ступеньке и замер.
Я видел, как его глаза расширились. Он стоял, не двигаясь, и медленно обводил взглядом лабораторию. Банки на полках, верстак, станок, стеклодувные трубки. Его лицо — я хорошо различал его в голубоватом свете лампы — прошло через несколько стадий: от напряженной собранности и изумления к чему-то похожему на боль.
— Как, черт возьми, такое возможно? — произнес он хрипло. — Как удалось так долго сохранять это неприкосновенным?
— Все это время здесь работало Око Скитальца, — ответил я. — Режим Страж требует лишь самой минимальной подпитки.
Павел вздрогнул, но ничего не ответил. Он наконец сошел с последней ступени и двинулся вдоль полок, касаясь банок кончиками пальцев. Добравшись до станка, он снял промасленную ткань и провел ладонью по гладкой чугунной станине, затем по латунному маховику.
— Я хорошенько его смазал и напитал эфиром, прежде чем покинуть это место, — произнес я, заметив его недоумение по поводу сохранности аппарата.
Павел резко обернулся. Его рука все еще лежала на станке.
— Какой резец вы оставили в держателе, когда последний раз работали на нем?
Вопрос был задан тихо и очень спокойно. Контрольная проверка. Последний тест. Я не понимал, в чем его смысл, ведь Павел уже явился сюда, а значит поверил. Но, как бы то ни было, я был готов развеять последние его сомнения.
— Никакой, — ответил я без паузы. — Я никогда не оставлял резец в держателе. Ты это знаешь лучше кого бы то ни было, потому что именно тебя я отчитал за эту дурную привычку на третьем месяце ученичества.
Последовала долгая напряженная пауза.
Павел убрал руку со станка, медленно повернулся ко мне и я увидел, как исказилось его лицо от невозможности поверить в то, что он видел и слышал.
— Константин Викторович, — произнес он, и его голос дрогнул на отчестве.
— Да, Паша. Это я. Надеюсь, на сегодня проверки закончены?
Он сделал неуверенный шаг по направлению ко мне и остановился. Я видел, как его взгляд метался между моим лицом — мальчишеским, худым, с острыми скулами — и моими глазами, в которых он, наконец, нашел то, что искал.
— Как? — сдавленно выдохнул он.
— Если в двух словах, — ответил я, — то после убийства моя сущность не развеялась. Сработала экспериментальная Девятая печать Феникса. Я оказался привязан к своему остаточному эфирному следу. Потом нашел якорь: тело мальчишки по прозвищу Лис, приютского сироты, который умирал от побоев. Его сознание угасало. Мое заняло пустое место.
Павел слушал, не перебивая.
— Тело слабое, — продолжил я. — Мне четырнадцать. Магический резерв минимален. Но голова работает. Я все помню. И я намерен довести начатое до конца.
Павел тяжело опустился на табурет у стены и провел ладонью по лицу.
— Три недели, — повторил он. — Три недели я думал, что вы мертвы. Окончательно и бесповоротно.
Он издал странный звук: то ли смешок, то ли всхлип. Потом выпрямился, и его лицо приобрело знакомое мне выражение: сосредоточенность инженера, переключившегося с эмоций на задачу.
— Что от меня требуется, Константин Викторович?
— Давай все по порядку. Сначала расскажи, как у тебя дела идут.
Павел говорил минут двадцать. Четко, структурированно, как на докладе.
Картина вырисовывалась весьма скверная.
На следующий же день после моей смерти Синклит развернул масштабную чистку. Это были не просто аресты, а методичное уничтожение всего, что было связано с именем Радомирского. Лаборатории, мастерские, склады — все, что удалось найти, было конфисковано и опечатано. Людей брали десятками. Кого-то судили показательно, кого-то просто забирали, и они больше не возвращались. Большая сеть, которую я строил последние годы, была разгромлена за пару недель.
— Уцелели единицы, — продолжал Павел, глядя мимо меня, в стену. — Те, кого вы когда-то учили работать автономно. Мелкие ячейки. Без связи друг с другом, без централизованного управления. Четверка мастеров: двое на Выборгской стороне, один в Коломне, один за Нарвской заставой. Торговец на Сенной, который поставляет нам материалы по закупочной цене. Еще один — в Кронштадте, через него идет контрабанда редких реактивов. И информатор. — Павел помедлил. — В канцелярии Синклита. Мелкий чиновник, ведет реестр входящих донесений. Иногда предупреждает о готовящихся проверках.
— Надежен?
— Труслив. Но именно поэтому не рискнет предать. Боится обеих сторон. Пока его устраивает анонимность, он полезен.
Я кивнул. Трусость — ненадежный фундамент для лояльности, но вполне предсказуемый. А с предсказуемостью можно работать.
— Дальше.
— Синклит. — Павел произнес это слово с глухой ненавистью. — Они не остановились после чистки. Продолжают искать. Любые следы ваших технологий, записей, прототипов. Объявили все это ересью, подрывающей основы магического порядка. Формально они заботятся о стабильности эфирных сетей. Фактически же просто защищают свою монополию.
— Это не новость. Что-то еще?
— У Синклита изменились методы работы, — ответил Павел и его голос стал жестче. — Раньше он действовал через официальные органы: дознавателей, городовых, судебных приставов. Теперь у них появились чистильщики.
Я не дрогнул, но внутри все сжалось.
— Продолжай.
— Неофициальные наемники. Без мундиров, без ордеров. Работают группами по два-три человека. В их задачу входит ликвидация улик и свидетелей, которых Синклит не хочет проводить через суд. — Павел посмотрел мне в глаза. — Они убили кое-кого из наших. Дело замяли.
— Их уровень? — спросил я.
— Высокий, — ответил Павел без колебаний. — Профессионалы. Большинство владеет продвинутыми боевыми эфирными техниками. Беспощадные убийцы.
Я помолчал, обрабатывая информацию. Чистильщики. Синклит. Разгромленная сеть. Четверка мастеров и горстка торговцев, замерших в ожидании сигнала, который может никогда не последовать.
— Теперь перейдем к главному, — наконец, продолжил я. — Стабилизатор.
Павел вскинул голову. В его глазах блеснуло напряженное удивление.
— Вы помните?
— Я помню все, Паша. Эфирный стабилизатор — устройство, способное отбирать магическую энергию из централизованных сетей и перераспределять ее автономно. Ключ ко всему, ради чего мы работали.
Павел медленно кивнул.
— Чертежи у меня. Все, что вы передали мне за несколько дней до гибели. Я сделал некоторые доработки. Начал проектировать опытный образец.
— На какой он стадии?
— Теоретически, он готов. Я пересчитал контуры трижды, нашел способ уменьшить потери при съеме энергии с магистральных каналов на восемнадцать процентов по сравнению с вашей первоначальной схемой. Заменил агатовые резонаторы на кварцевые. Они дешевле и стабильнее в широком температурном диапазоне. — Он говорил все быстрее, с увлечением, и я узнавал в этой черте прежнего Пашу, молодого инженера, который забывал обо всем, когда речь заходила о технических деталях. — Но практически…
— Ты уперся в ресурсы?
— Именно. Для опытного образца нужны: серебряная проволока не ниже девяносто второй пробы, около двух аршин. Горный хрусталь, причем не любой, а с естественной эфирной проводимостью. Такой добывают только на Урале, и стоит он… ну, вы сами знаете. Дальше — ртуть высокой очистки для жидкостного контура охлаждения. И главное мне нужен доступ к прецизионному оборудованию. Токарный станок, стеклодувные инструменты, точные весы. Кустарными методами, которыми я обхожусь последние годы, собрать приличный стабилизатор практически невозможно. Допуски слишком жесткие.
Он замолчал и обвел взглядом лабораторию. Станок. Стеклодувные трубки. Банки с реактивами на полках. Я видел, как до него начинает доходить.
— Все это время, — ошеломленно произнес Павел, — все, что мне было нужно, лежало здесь. В получасе ходьбы от моей мастерской.
— Око не пропустило бы никого, кроме меня. Оно и меня-то не сразу узнало, — осадил я энтузиазм Павла. — Но теперь лаборатория в полном твоем распоряжении, — сказал я. — Однако, стабилизатор — это не ближайшая наша задача.
Павел нахмурился.
— То есть как?
— Именно так. Стабилизатор — это стратегическая цель. Первая из вершин, которой мы должны достичь. Но мы не можем начинать с вершины. В прошлой жизни я уже совершил похожую ошибку, и она меня убила.
Я отошел от верстака и прошелся вдоль полок. Мысли лучше укладывались в слова, когда я не стоял на месте.
— Все последние годы я действовал преимущественно сверху, — начал я. — Обращался к высшим чинам, демонстрировал прототипы перед членами Синклита, убеждал, доказывал, спорил. Я был уверен, что достаточно показать им работающую технологию, и они поймут. Примут. Согласятся, что монополия на эфир порочна и что демократизация магии неизбежна.
Павел молчал. Он знал, чем это закончилось.
— Они не поняли. Они испугались. И вместо того чтобы принять будущее, они уничтожили человека, который пытался им это будущее показать. — Я остановился и повернулся к Павлу. — Я был наивен, Паша. Гениальный инженер и безнадежный политик. Теперь я намерен исправить обе половины этого уравнения.
— И что вы предлагаете?
— Идти снизу.
Я вернулся к верстаку, достал и развернул сверток, который принес с собой. На промасленной тряпице лежали три предмета: брусок бледно-желтого мыла, полотняный мешочек с темными горошинами и второй, поменьше, со светлыми.
Павел посмотрел на них с выражением вежливого недоумения.
— Мыло, — сказал я, указывая на брусок. — Моего производства. Щелочная основа, деготь, травяные добавки. Убивает паразитов, заживляет мелкие раны, стоит три копейки за кусок. В портовой слободе его разбирают быстрее, чем мы успеваем производить.
Я развязал мешочек с темными горошинами.
— Пилюли Крепкий сон, взрослая формула. Валериана, пустырник, хмель. Глубокий, здоровый сон без побочек. Копейка медью за штуку, десять копеек за стандартную партию. Аптечный аналог такого же примерно объема стоит пятьдесят копеек серебром, и то если найдешь аптеку, которая снизойдет до простого рабочего.
Второй мешочек.
— Детская формула. Ромашка, мята, липа. Мягкое успокоительное. Для детей, которые не могут уснуть от страха или боли.
Павел взял одну темную горошину, поднес к носу, понюхал. Растер между пальцами, рассмотрел консистенцию.
— Связующее — мука и мед? — спросил он.
— Да. Примитивно, я знаю. Но эффективно.
— Нет, — он покачал головой. — Не примитивно. Просто и, что важнее всего — доступно.
Я позволил себе мимолетную улыбку. Павел всегда умел найти разницу между простотой и примитивностью.
— Спрос есть? — деловито спросил он.
— Спрос превышает предложение в несколько раз. Некоторые берут товар уже за серебро. Но сейчас мы уперлись в ограничения производства. И, чтобы ты знал, мыло и пилюли — это всего лишь первые два продукта в моей планируемой линейке.
— Серебро? — недоуменно переспросил Павел. — С мыла и пилюль?
— С мыла и пилюль. Сделанных руками четверых приютских детей за заброшенным амбаром. — Я выдержал паузу. — А теперь представь, что будет, когда за дело возьмутся настоящие мастера с настоящим оборудованием.

Глава 20

По его лицу я видел, что он начинает понимать, но еще не до конца.
— Моя стратегия стоит на трех столпах, — продолжил я. — Первый: экономическая независимость. Мы не можем бороться с Синклитом, если зависим от внешнего финансирования. Каждая копейка должна быть заработана нашим трудом на нашем производстве. Мыло и пилюли — это начало. В проекте антисептические присыпки для ран, жаропонижающие порошки, обезболивающие мази. Все то, чего отчаянно не хватает простым людям и что аптеки продают по грабительским ценам. Мы закроем эту нишу.
Павел слушал, подавшись вперед.
— Второй столп: социальная направленность. Власть через полезность для окружающих. Мой авторитет в приюте не самоцель. Настоятель считает меня полезным инструментом и прикрывает мою деятельность, потому что я помог ему выглядеть героем перед графиней Орловой-Чесменской. Графиня… — я замедлился на мгновение, — графиня заинтересована в моих способностях и в успехах приюта. Она вдова Владимира.
Павел вздрогнул.
— Графа Орлова?
— Да.
Он помолчал, переваривая.
— Она вас узнала?
— Нет, конечно. Она что-то чувствует, но не понимает что. Смутное узнавание, которое невозможно объяснить. Для нее я всего лишь странный, не по годам умный приютский мальчик. И пока это работает в мою пользу. Ее покровительство — щит, который защищает меня и мое предприятие от внешних угроз. И одновременно это потенциальный канал связи с высшими кругами, который может понадобиться в будущем.
— Рискованно, — заметил Павел.
— Все, что мы делаем, рискованно. Вопрос в управлении этими рисками, а не в бесконечном поиске путей, где их совсем нет.
Павел кивнул, но как-то неуверенно, не столько соглашаясь, сколько признавая мою логику.
— Третий столп, — сказал я, — постепенная эскалация технологий. Прибыль от простых товаров финансирует разработку более сложных. Мыло и пилюли сегодня. Улучшенные лекарства — завтра. Простые эфирные устройства — через полгода. Накопители, средства связи, бытовые приборы, доступные обычным людям. И когда-нибудь — когда у нас будет достаточно денег, людей, оборудования и безопасности — стабилизатор. А в финале мы научим людей обращаться с магией. Обращаться так, как это делают аристократы. Без каких-либо вспомогательных устройств.
Я замолчал. Лампа на полке мигнула, и тени в подвале стали гуще.
Павел долго не отвечал. Он сидел на табурете, сцепив руки перед собой, и смотрел на разложенные на верстаке мыло и пилюли. Я не торопил его. Я знал, как работает его ум: сначала он раскладывает идею на составные части, потом проверяет каждую на прочность, потом собирает обратно и ищет слабые места.
— В прошлый раз, — произнес он наконец, — вы пытались убедить Синклит, что стабилизатор нужен всем. Что монополия вредна, а свободная магическая энергия — это несомненное благо, способствующее быстрому прогрессу.
— Да.
— А теперь вы не хотите убеждать. Вы задумали создать реальность, в которой поставите Синклит и Империю перед свершившимся фактом.
— Все верно, — кивнул я.
Павел посмотрел на меня, и я увидел в его взгляде не просто уважение ученика к учителю, а принятие. Полное, безоговорочное принятие того, что я предлагаю.
— Что конкретно требуется от моих людей? — спросил он.
— Интеграция. Твои разрозненные ячейки и моя растущая экономическая сеть должны стать единым организмом. Мастера на Выборгской, в Коломне, за Нарвской заставой — они получат заказы и финансирование. А также получат новые и безопасные каналы сбыта. Торговец на Сенной и контрабандист в Кронштадте обеспечат снабжение сырьем и материалами. Информатор в канцелярии продолжит прикрывать нас от неожиданных проверок. Все твои люди верили в идеи Радомирского. Пусть продолжают верить. Только теперь у этой веры будет экономический фундамент, а не одна лишь эфемерная надежда.
Павел медленно потер переносицу — жест, который я помнил за ним еще со студенческих лет. Так он делал, когда прокручивал в голове сложную задачу, сводя воедино разрозненные переменные.
— Мастера не знают о вас, — сказал он. — Для них Радомирский мертв. Они подчиняются мне, потому что я последнее связующее звено с вашими смелыми идеями. Если я скажу им, что учитель вернулся в теле четырнадцатилетнего сироты…
— Не говори.
Он поднял бровь.
— Пока не говори, — уточнил я. — Для них ты остаешься руководителем. Это безопаснее. Чем меньше людей знает правду, тем меньше вероятность утечки. Ты передаешь им задания, распределяешь заказы, контролируешь качество. Источник указаний им знать не обязательно.
— А если спросят, откуда деньги и заказы?
— Скажешь, что нашел надежного человека, который разделяет наши взгляды. И это, к слову говоря, будет чистой правдой.
Павел хмыкнул. Потом кивнул.
— Разумно. Что дальше?
— Распределение ролей. Я остаюсь внутри приюта. Моя задача: стратегия, политические маневры, работа с настоятелем и графиней, контроль основного производства, управление финансами. Приют — мой плацдарм, моя легенда и мой щит. Никому даже в голову не придет искать здесь мой след.
— А я?
— Ты становишься моей правой рукой во внешнем мире. Техническим управляющим, если угодно. Ты курируешь три направления. Во-первых, все инженерные и алхимические разработки. Адаптация сложных технологий к условиям подпольного производства. Ты уже доказал, что лучший в этой области.
Павел не стал спорить, продолжая внимательно смотреть на меня.
— Во-вторых, занимаешься развитием новых ячеек. Постепенно, через проверенных людей. Без спешки. Каждый новый контакт только после тщательной проверки. Мы не можем позволить себе повторять прошлые ошибки. Одна крыса в сети, и чистильщики будут у нас на пороге.
— Согласен. А в-третьих?
— Снабжение. Я про это уже упоминал. Книжная лавка, твои знакомые торговцы, кронштадтский контрабандист — через них пойдут все поставки: редкие материалы, инструменты, реактивы, ингредиенты. Четырнадцатилетний сирота не может заниматься закупками в больших масштабах, это очевидно.
Павел встал с табурета. Прошелся по подвалу, по-хозяйски осматривая полки и заглядывая в ящики. Теперь он смотрел на содержимое лаборатории другими глазами. Не как на экспонаты капсулы времени, а как на ресурс.
— Станок, — сказал он, останавливаясь возле него. — Его нужно расконсервировать и проверить. За тридцать лет многое могло случиться.
— Займешься этим в ближайшие дни. Теперь эта лаборатория — твоя рабочая база.
— Стеклодувные трубки, — он снял с полки кожаный чехол, развязал и осмотрел содержимое. — Целые. Все четыре. Константин Андреевич, вы не представляете, сколько я бы отдал даже за одну такую трубку.
— То же самое я всего несколько дней назад говорил про обычные аптекарские весы. А потом, представляешь, они у нас появились.
Павел обернулся.
— У вас есть аптекарские весы? В приюте?
— Костыль достал. Один из моих людей. Бывший вор, нынешний снабженец с талантом переговорщика.
— Вор? — Павел произнес это без осуждения, скорее с профессиональным интересом.
— Вор, травница и упрямый пацан, который способен три часа следить за температурой кипения, не отвлекаясь ни на секунду. Вот мои кадры, Паша. Трое сирот и один портовый громила с пулевым ранением. Из этого материала я и строю свою подпольную империю.
Павел молча посмотрел на меня, потом тихо усмехнулся и сказал:
— Вы изменились.
— Я умер и родился заново. Было бы странно не измениться.
— Нет. Я не об этом. Раньше вы… — он подбирал слова. — Раньше вы верили в силу идеи. В то, что правильная мысль, доказанная успешным экспериментом, убедит любого разумного человека. Вы обращались к разуму. А теперь вы обращаетесь к желудку, к больной спине, к бессоннице. — Он помолчал. — Это как-то приземленнее, что ли. Но, возможно, гораздо вернее.
Он был прав. Еще не так давно я считал, что великие идеи сами пробивают себе дорогу. Что истина самоочевидна, а справедливость — вполне достаточный аргумент. Я верил в людей, в их способность подняться над собственными страхами и выгодами ради общего блага.
Меня казнили при молчаливом одобрении тех самых людей, которых я пытался спасти.
— Желудок честнее разума, — сказал я наконец. — Голодный человек не лжет о своих потребностях. Больной не притворяется, что ему нужна помощь. Когда я давал Синклиту чертежи стабилизатора, они видели лишь угрозу своей власти. Когда я даю грузчику копеечную пилюлю, он видит первую спокойную ночь за месяц. Угадай, кто из них станет моим союзником?
Павел негромко рассмеялся, но ничего не ответил.
— Итак, это наша с тобой первая совместная задача, — перешел я к делу, указывая на образцы продукции. — Забери их, разбери по составу, оцени технологию. Твоя задача усовершенствовать рецептуры для массового производства. Сейчас мы делаем тридцать-сорок пилюль за цикл, вручную, в глиняном горшке на углях. Мне нужно выйти на сотни единиц в день. Для этого понадобятся стандартизированные формы, более эффективные способы уваривания, может быть, простейшая механизация процесса.
Павел взял брусок мыла, повертел в руках. Понюхал. Разломил, рассматривая структуру на сломе.
— Щелочной баланс грубоват, — заметил он. — Можно скорректировать, добавив немного жира на стадии варки. Пенообразование улучшится, расход снизится. — Он переключился на пилюли. — Связующие мука и мед вполне себе рабочая комбинация, но нестабильная при хранении. Через две-три недели мед начнет бродить в тепле. Нужен другой агент… Гуммиарабик подойдет. Или крахмальный клейстер. Дешевле, стабильнее, а срок хранения в разы дольше.
Он говорил быстро, увлеченно, пальцы двигались: разминали горошину, подносили к свету, растирали по ладони. Я наблюдал за ним и чувствовал, как что-то горячее поднимается в груди. Передо мной вновь был тот Павел, которого я так хорошо знал: молодой, жадный до знаний, с горящими глазами.
— Сможешь наладить изготовление на своих скрытых мощностях?
Он оторвался от пилюли и задумался.
— У Трофима на Выборгской стороне есть мастерская с печью и тягой. Он чинит самовары и паяет кастрюли. Это легальное прикрытие. Если дать ему ингредиенты и рецептуру, он за неделю поставит на поток производство пилюль. По мылу нужно подумать. Варка щелочи дает характерный запах, его сложнее спрятать, особенно в жилом квартале. Но и это решаемо.
— Хорошо. Тогда начни с малого. В течение недели анализируешь образцы, продумываешь варианты изготовления. Через семь дней встречаемся здесь же, в это же время. Ты приносишь доработанные рецептуры и предварительный план по масштабированию. Я приношу данные по текущим каналам сбыта, прогнозируемым объемам продаж и всю финансовую раскладку.
Павел кивнул. Аккуратно завернул мыло и мешочки с пилюлями обратно в тряпицу, а потом убрал их в карман.
— Как будем поддерживать связь между встречами? — он внимательно посмотрел на меня. — Если возникнет срочная необходимость?
— Через лавку Старый фолиант. Я пришлю своего человека или приду сам. С книгой для нового переплета. Если она будет перевязана красным шнурком — срочная встреча здесь через два часа. Синим — глушишь всю активность и залегаешь на дно. Без шнурка — штатная передача информации, записка внутри обложки.
— А если я должен буду о чем-то предупредить вас?
— Белый платок у нищего на Поцелуевом мосту — сигнал опасности, как мы и договаривались. Для обычных сообщений — черный платок. В этом случае кто-то из моих людей зайдет в лавку и спросит про Басни Крылова. Передашь сообщение через него устно или письменно, на свое усмотрение.
Павел понятливо кивнул, а потом спросил:
— Есть еще что-то, что мне следует знать?
Я задумался. Был один вопрос, который я все время откладывал.
— Чистильщики, — сказал я. — Один из них напал на меня. Я его убил.
Павел даже бровью не повел. Только слегка чуть прищурился.
— Убили?
— Ага. На пустыре за забором приюта. Обставил все, как несчастный случай, якобы он упал и утонул в канаве. Но, сам понимаешь, такая версия вряд ли устроит его коллег.
— Вполне вероятно, — согласился Павел. — Если они начнут копать, то в конечном итоге могут выйти на ваш приют.
— Поэтому мне нужен твой информатор в канцелярии. Он сможет отслеживать доклады и запросы, связанные с пропавшими агентами?
Павел покачал головой:
— Чистильщики не проходят через канцелярию. Они работают неофициально. Но… — он потер подбородок, — любое расследование смерти агента такого уровня, даже от несчастного случая, оставляет след. Запрос в полицейское управление, рапорт квартального надзирателя. Если кто-то начал копать в этом направлении, мой человек это увидит. Не сразу, но увидит.
— Этого вполне достаточно. Попроси его обратить внимание на любую активность вокруг Никодимовского приюта.
— Хорошо, сделаю.
Я помедлил. Была еще одна вещь, которую следовало сказать. Не потому, что Павел не понимал этого сам, а просто потому, что некоторые вещи должны быть произнесены вслух.
— Паша. То, что мы начинаем сегодня, — это не возвращение к старому. Старое мертво. Я мертв. Официально и бесповоротно. Мы строим заново. С нуля. И каждый шаг будет стоить нам вдесятеро больше, чем стоил бы раньше, потому что тогда у нас были ресурсы, репутация, связи, а теперь у нас ничего этого нет.
— Константин Андреевич, — ответил он. — После того, как по городу разнеслась весть о вашей смерти, у Академического корпуса собралась толпа зевак. Я тоже стоял среди них. Стоял и молчал. И ничего не делал. Я просто не знал, что делать. Вы всегда были центром. Без вас все начало рассыпаться.
Он сделал паузу.
— А теперь вы стоите передо мной и говорите, что будете строить империю с нуля. И я вам верю. Потому что если кто-то и способен это сделать, то только вы. В любом теле. В любом возрасте.
Я сразу и не нашелся, что ответить на это. Сначала кивнул, а потом просто бросил дежурное:
— Спасибо, Паша.
Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. Его широкая, жесткая ладонь полностью поглотила мою маленькую мальчишескую.
Павел собирался быстро и методично. Проверил, что образцы надежно спрятаны во внутреннем кармане, застегнул сюртук, поправил шляпу. У лестницы он остановился и обернулся.
— Мне тут еще одна идея пришла, — сказал он. — Крахмальный клейстер для пилюль. Я упомянул его как замену меду. Но есть вариант получше. Камедь вишневого дерева. Собирается с любого вишневого ствола, растворяется в теплой воде, дает идеальную вязкость для формовки. Срок хранения готовых пилюль — до полугода без потери свойств.
Я усмехнулся.
— Видишь. Ты еще не дошел до двери, а уже улучшил рецепт.
— Привычка, — пожал плечами Павел и довольно усмехнулся.
Я слышал, как он, поднявшись по ступеням, осторожно сдвинул каменную плиту. Последовала небольшая пауза. Потом плита встала на место, и шаги стихли.
Я остался один.
Лампа мигала все чаще. Заряд подходил к концу — еще минут десять, может, пятнадцать. Я не стал его экономить. Сел на табурет, на котором только что сидел Павел, и позволил себе минуту покоя.
Пока я только начал расставлять фигуры на доске. Но вот доска внезапно оказалась большой. Значительно больше, чем мне хотелось бы на этом этапе.
До сегодняшнего дня моя империя умещалась в стены приюта. Это была полностью управляемая система. Я знал каждого человека лично, контролировал каждый процесс, понимал все риски.
Теперь она преобразовывалась в сеть. Четверо мастеров в разных концах города, торговец, контрабандист, информатор в канцелярии Синклита. Павел, как связующее звено. Десятки потенциальных точек отказа, каждая из которых может привести к катастрофе. Один болтливый мастер, и чистильщики выходят на след. Один перехваченный заказ, и Синклит получает образцы нашей продукции. Один случайный свидетель, заметивший, как приютский пацан вылезает из заброшенного подвала на Васильевском острове, и все мои легенды, все выстроенные прикрытия, весь карточный домик из настоятеля, графини и травника Михея рушится в одночасье.
И при всем при этом отступать было некуда. Стоять на месте — тоже не вариант. Приютская экономика достигла потолка роста. Чтобы расти дальше, нужны были мощности, материалы и люди, которых внутри приюта не существовало. Павел давал мне все это ценой многократного увеличения рисков.
Приемлемая цена. И единственная возможная на этом этапе.
Лампа мигнула в последний раз и погасла. Подвал погрузился в абсолютную темноту.
Я встал. Прошел двенадцать шагов до лестницы — тело уже запомнило расстояние. Поднялся по ступеням, нащупал рычаг механизма и провернул. Плита поехала в сторону, впуская серый вечерний свет.
На улице стояли ранние сумерки, тот короткий петербургский час, когда небо над крышами становится цвета мокрого сланца, а фонарщики с магическими светляками еще не прошли свой привычный маршрут. Васильевский остров дышал сыростью и дымом. Где-то за складами глухо бухала о сваи причала вода.
Я закрыл вход и тщательно проверил, что плита встала ровно, без зазоров. Потом расстегнул верхнюю пуговицу рубахи и коснулся Ока Скитальца.
Активация заняла секунду. Привычное покалывание прошло по коже, от груди к вискам. Поле рассеянного внимания развернулось вокруг меня невидимым коконом.
Я двинулся вдоль стены склада, держась в тени. Впереди лежали четыре версты обратного пути, ноющие ноги и десять минут запаса до закрытия ворот. Привычный расклад и вполне привычный риск.
Но вот все остальное было новым.
Два мира — грязный приют с его мелкими интригами и расчетливым настоятелем и тайное подполье с его мастерами, чертежами и памятью о казненном еретике — только что соединились.
Я ускорил шаг, постепенно переходя на бег.
Великое возвращение. Звучит пафосно. Даже нелепо. Особенно для мальчишки, бегущего по вечерним улицам с запахом дегтя в волосах и крошками пилюль под ногтями.
Но, как бы то ни было, еще один решительный шаг к этому самому возвращению только что был сделан.

Глава 21

Ворота приюта встретили меня привычным скрипом. Я кивнул Григорию и прошел, не задерживаясь, во двор. Голова была забита расчетами. Впервые за все время в этом теле я чувствовал не просто осторожную надежду, а нечто вроде рабочего азарта. Механизм запущен, шестеренки зацепились друг за друга, и теперь главное не дать ему заклинить.
Я пересекал двор, направляясь к амбару, когда увидел Тима.
Он в нерешительности метался неподалеку от входа в нашу лабораторию. Словно зверек в клетке, которому некуда деться. Когда взгляд Тима наконец зацепился за меня, его лицо исказилось такой отчаянной надеждой, что у меня внутри что-то оборвалось.
— Лис! — Его голос сорвался на хрип. — Лис, скорее. Мышь… она…
Он схватил меня за рукав и трясущимися руками потянул к амбару.
— Что произошло? — спросил я спокойным ровным голосом.
— Она ходила за травами. За забор, через лаз. Когда вернулась… — Тим сдавленно сглотнул, — сказала, что ее кто-то преследовал. Какой-то странный тип. Почти догнал. Кинул чем-то тяжелым в спину, но она успела юркнуть под забор…
— Что было потом? — Внутри у меня зашевелилось очень недоброе предчувствие.
— Она вся побледнела, как мел, и упала. Прямо на землю. — Тим шмыгнул носом. — Она не дышит почти. Лис, она что умирает?
Я не ответил. Потому что ответ зависел от того, что именно я увижу в ближайшие тридцать секунд.
В Сердце пахло полынью и страхом.
Мышь лежала на земле. Костыль подложил ей под голову свернутую рогожу. Он сидел рядом, привалившись спиной к стене, и смотрел в пустоту. Его обычно цепкий, внимательный взгляд сейчас выглядел потухшим. Когда я вошел, он поднял голову, и в его глазах тут же засветился слабый огонек надежды.
Я опустился на колени рядом с Мышью.
Лицо у нее было пепельно-серым, губы — с синеватым оттенком. Дыхание — если это можно было назвать дыханием — поверхностное, прерывистое, с долгими паузами. Под глазами залегли темные тени, неестественные для живого человека.
Я не стал к ней прикасаться, поскольку уже приблизительно понимал причину этого страшного недуга. Убрав в сторону все нахлынувшие эмоции, я приступил к диагностике.
Сосредоточился, расфокусировал взгляд, позволяя обычному зрению отступить, а внутреннему, тому, что чувствует эфирные поля, выйти на первый план. Этот прием дался мне с огромным трудом. Узкие магические каналы и замутненное восприятие Лиса очень сильно мешали.
Но, несмотря на это, я все-таки увидел.
Эфирное тело Мыши было поражено. В районе спины, между лопатками, расползалось темное, вязкое пятно, похожее на большую кляксу. Оно медленно и неумолимо тянуло щупальца к сердцу и к голове, отравляя все, чего касалось. Жизненный контур — та базовая энергетическая структура, которая поддерживает работу органов и заставляет сердце биться, — угасал на глазах, как фитиль в плошке с догорающим маслом.
Понятно, что это была совсем не физическая травма.
Никакой камень или палка, брошенные в спину, не оставляют такого следа. Это было целенаправленное деструктивное заклятие. Медленный и незримый убийца. Тот «странный тип», который преследовал Мышь, нанес ей удар сгустком черной магии. Попал в спину, и заклятие зацепилось.
Я оценил скорость распространения кляксы и примерно прикинул, сколько времени осталось у Мыши: минут сорок, не больше.
Мне срочно нужен был действенный способ нейтрализации заклятья.
Простая контрмагия здесь бессильна. Требовался точный хирургический разрез связи между заклятием и жизненным контуром. Потом — эфирное прижигание следов, чтобы остатки темной магии не начали вновь распространяться. Это работа для мага уровня… Константина Радомирского. С полноценным магическим источником и крепким телом, способным выдержать работу с мощными эфирными потоками.
У меня же в распоряжении только хилое тело четырнадцатилетнего мальчишки и зачаточный магический источник размером с наперсток.
Я поднял взгляд на Костыля с Тимом. Они смотрели на меня с абсолютной и безоговорочной верой в то, что я смогу это исправить. Что я знаю, что делать. Что я не позволю ей умереть.
Они доверили мне все, а я допустил, чтобы смертельная опасность ударила по самому уязвимому звену нашей команды.
По Мыши. По девочке, которая каждый день ползала под забором за травами для нашего общего дела. Которая разработала собственную систему дозирования. И которая ни разу не пожаловалась, ни разу не попросила что-нибудь для себя.
Хватит распускать нюни! Думай.
Варианты выстроились в голове за несколько секунд. Мозг работал безотказно, даже если тело подводило.
Павел далеко. Если послать Тима бегом к лавке на Сенной — полчаса туда, столько же обратно, и это если повезет, и Павел окажется на месте. У Мыши нет этого часа.
Лекарства бессильны. Ни одна трава, ни одна пилюля не может противостоять деструктивному заклятию. Это все равно что лечить пулевое ранение в живот ромашковым чаем.
Своих сил мало. Мой нынешний магический источник способен зажечь свечу, нагреть воду в котелке, провести тонкую диагностику. Но необходимое контрзаклятие «Очищение Скверны» требует энергии на порядок больше.
Остается только одно.
Девятая Печать Феникса.
Я закрыл глаза. Перед внутренним взором появилась знакомая структура: ментальная конструкция, спрятанная в самых глубинных слоях моего источника. Хранилище не только слепка души, но и паттернов моих высших заклятий. Без Печати я не смог бы использовать Очищение Скверны, даже если бы мне хватило энергии. С Печатью теоретически могу. Она проведет энергию по сложнейшему магическому плетению, образ которого зафиксирован в хранилище.
Но.
Активация Девятой Печати — это выброс магической энергии первого класса. Короткий, но невероятно мощный. Сигнальный костер, видимый на десятки верст для любого, кто умеет смотреть. А Синклит умеет. У них есть детекторы. Они засекут всплеск и в течение нескольких секунд вычислят координаты магической аномалии.
И второе. Энергия. Мне придется пропустить через это хрупкое тело такой мощный поток, для которого оно просто не предназначено. Каналы сгорают и от куда меньших нагрузок. Так что тело Лиса может просто не выдержать. Лопнут сосуды, откажут органы, остановится сердце.
Мой взгляд упал на грудь, где под рубахой лежало Око Скитальца. Серебряная брошь, мой верный артефакт. И тут меня осенило. У поля артефакта есть обратная функция. Можно инвертировать излучение, направив его не наружу, а внутрь. Вместо того чтобы, скажем, отводить чужое внимание, оно создаст сферический стабилизирующий контур вокруг моего сердца и магического источника. Этот контур примет на себя первые, самые разрушительные обратные магические удары.
Артефакт этого не переживет. Инверсия при такой нагрузке разрушит его внутреннюю структуру полностью и необратимо.
Око Скитальца. Мой единственный компактный и мобильный артефакт. Мой плащ-невидимка. Вещь, которую я создал в прошлой жизни и которую с таким трудом вернул в этой.
Это была необходимая и вполне приемлемая цена за жизнь Мыши.
Я решительно открыл глаза.
— Тим, Костыль.
Оба вздрогнули. Сейчас я не просил. Я приказывал.
— Отойти в самый дальний угол. Присесть на землю. И не смотреть прямо на нас с Мышью. Что бы вы не увидели — не двигаться и не издавать ни звука.
Тим растерянно моргнул, но приказ выполнил мгновенно. Он давно научился понимать, когда со мной лучше не спорить. Быстро ретировавшись в дальний угол Сердца, он сел на корточки, прижавшись спиной к каменной кладке.
Костыль встал на ноги и посмотрел мне в глаза. Он не понимал, что именно я собираюсь делать. Но он видел, что это будет стоить мне очень дорого.
А потом он просто кивнул и отошел к Тиму.
Я бережно приподнял Мышь и уложил ее ровнее. Подправил рогожу под головой, расправил руки вдоль тела. Она не реагировала. При этом дыхание ее стало еще реже и прерывистее.
Времени почти не оставалось. Надо было торопиться.
Я скрестил ноги и сел напротив нее. Потом расстегнул ворот рубахи и, сняв Око Скитальца, положил его на раскрытую ладонь левой руки. После этого мысленно потянулся к артефакту и начал его перестраивать.
Зацепившись за эфирный контур Покрова, я вывернул его наизнанку. Развернул вектор, заставив поле схлопнуться внутрь, к центру, к моему магическому источнику.
Брошь на ладони дрогнула. По серебряной поверхности побежала паутинка тонких трещин. Око еще держалось, но я чувствовал, как его внутренняя структура вибрирует от напряжения. Магическая инверсия — это не то, для чего оно создавалось.
Через несколько секунд все было готово. Вокруг моей груди возникло слабое, едва ощутимое свечение: призрачная сфера стабилизирующего поля.
Теперь переходим к главному.
Я закрыл глаза и начал вспоминать. Вспоминать Константина Радомирского на пике могущества. Как он ощущал эфир не через мутное стекло, а напрямую, всей глубиной сознания. Как он протягивал руку и заставлял реальность откликнуться, а потом начинал ей приказывать. С абсолютной точностью и непоколебимой уверенностью.
Девятая Печать отозвалась.
Она раскрылась, как цветок под солнечным светом. Внутри, уложенные с ювелирной точностью, хранились матрицы искусных магических плетений. Десятки заклятий. Каждое представляло собой совершенную геометрическую конструкцию.
Я нашел нужную. Очищение Скверны. Контрзаклятие, разработанное мной для борьбы с деструктивными магическими поражениями. Узкоспециализированный инструмент, предназначенный для того, чтобы найти чужеродную структуру в эфирном теле, изолировать, разорвать ее связи с жизненным контуром носителя и выжечь остатки до полного уничтожения.
Плетение развернулось в моем сознании во всей своей красоте. Сложнейшая, многослойная, идеальная структура. Искусный чертеж, в котором каждая линия находилась на своем месте.
Теперь — энергия.
Я потянулся к своему источнику. К этому жалкому огоньку, который в теле Лиса заменял мне прежнюю ревущую сферу эфирной плазмы. И начал тянуть из него все, дополнительно задействовав канал связи с приютской магической сетью.
Первые секунды ничего не происходило. Ощущалось только легкое покалывание в груди да привычное напряжение в висках.
Потом плетение подхватило поток и начало его формировать, сжимать, уплотнять, придавая ему структуру заклятия. И вот тогда я почувствовал, как узкие, неразработанные каналы этого тела вспыхнули болью.
Я судорожно стиснул зубы.
Тим потом рассказывал мне, как это выглядело со стороны.
Сначала появилось свечение. Слабое, золотисто-багровое, исходящее из моего тела. Воздух в Сердце стал тяжелым и густым. Дышать было трудно, как перед грозой. По стене амбара поползли странные тени.
Потом вспыхнуло Око. Брошь на моей ладони, покрытая трещинами, выбросила яркий голубоватый свет. Вокруг моего торса на мгновение стала ясно видна та самая стабилизирующая сфера: мерцающий, полупрозрачный кокон, дрожащий от напряжения. Трещины на броши множились, углублялись, расползались от центра к краям.
А потом из центра моей груди вырвался луч — тонкий и невероятно плотный поток энергии. Он протянулся от меня к Мыши и впитался в ее тело в аккурат напротив той точки, где сидела черная дрянь.
Я видел это внутренним зрением. Видел, как золотисто-алый поток Очищения столкнулся с вязкой черной субстанцией деструктивного заклятия. Оно сопротивлялось, поскольку было сделано весьма искусно. Кто бы ни создал его, он знал свое ремесло. Черные отростки напряглись, уплотнились, попытались врасти глубже в жизненный контур Мыши, словно щупальца спрута, цепляющиеся за лакомую добычу.
Но матрица «Очищения» была совершеннее. Она не рубила корни, она выжигала их. Методично. Слой за слоем. Черная субстанция шипела и испарялась, отступая, огрызаясь, выбрасывая короткие болезненные импульсы, которые бились о стенки моего заклятия и гасли.
Мне нужно было больше энергии. Плетение требовало, и я отдавал. Тянул из источника и из доступного сегмента эфирной сети последние капли, выжимая каналы досуха.
Боль стала невыносимой.
Каналы горели. Я чувствовал, как лопаются мелкие сосуды в носу. Теплая струйка крови потекла по верхней губе.
Стабилизирующая сфера Ока делала свое дело. Она принимала обратную волну энергии, которая при каждом импульсе Очищения отражалась от тела Мыши и била по мне. Без этого щита первый же откат остановил бы мое сердце. Сфера трещала, но пока держалась. Голубоватое мерцание вокруг моего торса вспыхивало все ярче и судорожнее.
Я не останавливался.
Черное пятно в эфирном теле Мыши сжалось до размера кулака. Потом — до размера яйца. Щупальца, тянувшиеся к сердцу, обуглились и рассыпались. Заклятие-убийца теряло хватку, но его ядро — плотное, концентрированное — все еще держалось. Оставался последний рубеж. Самый трудный.
Я собрал все, что осталось, и ударил.
Золотой свет затопил эфирное тело Мыши, на долю секунды превратив его в сплошное ровное сияние. Черное ядро вспыхнуло, истерично завибрировало и… исчезло.
Готово.
Жизненный контур Мыши, истонченный, измученный, но при этом вполне себе целый, медленно начал пульсировать, подстраиваясь под собственные энергоритмы.
Тело Мыши вздрогнуло. Мелкие конвульсии прошли волной от ног к голове. Тим, который ошалело смотрел на происходящее, чуть не вскрикнул, вовремя зажав рот руками. Костыль положил ему руку на плечо и крепко сжал, заставляя хоть немного прийти в себя.
Пепельный цвет кожи Мыши сменился на ярко-красный, словно к лицу разом прилила вся кровь. Потом краснота начала спадать, уступая место нормальному, живому оттенку. Темные тени под глазами побледнели и растаяли.
Из полуоткрытого рта Мыши вырвался хриплый выдох, как у человека, который наконец-то из последних сил вынырнул из-под воды. А за ним последовал жадный вдох. Потом еще один. И еще.
Мышь начинала оживать.

Глава 22

Луч погас. Сияние вокруг моего тела схлопнулось, как задутая свеча.
Око Скитальца лежало на моей ладони. Вернее то, что от него осталось. Трещины покрыли всю поверхность артефакта, серебро потускнело до грязно-серого цвета. Секунду брошь еще сохраняла форму, а потом с тихим хрустом рассыпалась, словно раздавленный сухой лист. Горстка серого пепла осталась лежать у меня на ладони. Единственная вещь, которая физически связывала Лиса с Константином Радомирским, только что превратилась в ничто.
Я попытался сжать ладонь, но не смог. Пальцы не слушались. Тело перестало подчиняться. Сначала отказали руки, потом ноги. Я почувствовал, как заваливаюсь набок, и не могу этому сопротивляться. Левое плечо ударилось о землю. Перед глазами все закружилось, словно в бешенном хороводе.
Боль была везде. Глубокая, тупая, всеобъемлющая боль. Словно после тяжелейшей болезни, которая вытянула из тебя все соки. Каждая мышца, каждый сустав, каждый нерв кричал о том, что через это тело только что прошло то, что не должно было через него проходить. В ушах стоял тонкий, пронзительный звон, заглушавший все остальные звуки. Магическое восприятие отключилось полностью, будто перегоревший предохранитель. Я пытался потянуться к эфиру, чтобы хоть немного подпитаться, но у меня ничего не вышло.
Однако, несмотря на все это, Мышь дышала. Я слышал это даже сквозь звон в ушах. До меня доносились ровные, спокойные вздохи крепко спящего человека.
* * *
В тот самый момент, когда я применил Очищение Скверны, по стенам приюта мигнули руны. Охранные символы, вплетенные в кладку при строительстве, на мгновение вспыхнули голубоватым светом и погасли.
В канцелярии настоятеля, на столе, задымился и с треском выбросил сноп мелких искр эфирный регистратор, штатный прибор учета магического фона, который обязано иметь при себе каждое казенное учреждение. Стеклянная колба внутри регистратора лопнула, индикаторная жидкость бурым пятном вытекла на сукно стола.
Настоятель, сидевший в своем кресле за вечерним чаем вздрогнул так, что расплескал половину чашки. Но не от лопнувшего регистратора. За секунду до того, как прибор вышел из строя, отец Николай почувствовал, как через канцелярию прокатилась волна. Волна чужеродной и могущественной магии, прошедшая сквозь все преграды и обереги, словно их просто не существовало.
Настоятель побледнел и дрожащей рукой поставил чашку, промахнувшись мимо блюдца. Потом встал и выглянул в коридор. Там было тихо и пусто. Развернувшись, он ошеломленно посмотрел на мертвый регистратор, на лужу индикаторной жидкости на столе, на дымящийся корпус.
Я не знаю, о чем именно он подумал в тот момент. Но уверен: слово «доложить» мелькнуло в его голове раньше, чем он успел его осмыслить. А следом: «кому?», и «о чем?». И «не сочтут ли меня сумасшедшим?». Завершил же цепочку своих суетливых вопросов он привычным «а если не доложить, а потом вдруг выяснится…?»
Его охватила паника. Пусть тихая и кабинетная, но все-таки самая настоящая паника.
* * *
А в это время, где-то в центре Петербурга, в здании, о точном расположении которого знали лишь посвященные, в полутемном зале мониторинга магической активности дежурный оператор оторвал взгляд от газеты.
На главной контрольной панели, представлявшей из себя массивную конструкцию из темного дерева и латуни, оборудованную циферблатами, индикаторами и сигнальными лампами, загорелся алый огонек. Не просто мигнул и погас, как бывало при мелких бытовых всплесках, а загорелся ровным, немигающим светом.
Оператор отложил газету и поправил очки. А потом посмотрел на шкалу рядом с лампой и ощутил, как по спине пробежал холодок.
Аномальная магическая активность первого класса. Несанкционированное волшебство высокой мощности. Первый, черт побери, класс! Последний раз эта лампа загоралась несколько лет тому назад, когда Император Александр вернулся после разгромного поражения под Аустерлицем и в сердцах устроил холостую пальбу из магической пушки.
Координаты определились автоматически. Стрелки на двух перекрестных шкалах замерли, указывая точку на карте города. Оператор склонился, сверяя показания.
Район Обводного канала, недалеко от Нарвской заставы. Окрестности Никодимовской богадельни.
Оператор нажал латунную кнопку вызова. Через минуту в зал вошел человек в темном мундире без знаков различия. Он молча выслушал доклад и посмотрел на карту. Лицо его не изменилось, ни один мускул не дрогнул на нем, но голос, которым он отдал приказ по магической связи, был чуть суше обычного.
— Группе Вершитель немедленно выдвигаться в район Никодимовской богадельни. Режим тихого обследования. Возможна угроза возрождения запрещенных практик.
* * *
Я лежал на земле и пытался вновь обрести контроль над телом.
Звон в ушах немного стих. Достаточно, чтобы я расслышал быстрые приближающиеся шаги. Тим и Костыль склонились надо мной.
— Лис… — Тим присел рядом, и я увидел его лицо. Оно было бледным, с мокрыми дорожками на щеках. — Лис, ты живой?
Хороший вопрос. Я прислушался к себе. Сердце билось. Легкие работали. Мозг худо-бедно, но соображал.
— Живой, — слабо прохрипел я.
Костыль навис над Мышью. Я видел, как он наклонился, приложил ухо к ее груди, замер на секунду и выпрямился. Потом взглянул на меня и кивнул:
— Дышит. Ожила вроде.
Потом Костыль перевел взгляд на мою руку, ту, на которой несколько минут назад лежало Око Скитальца. Ладонь была пуста. Даже пепла не осталось. Костыль ничего не сказал, но я увидел, что он все понял. Понял, какую цену мне пришлось заплатить.
Я заставил себя думать. Не о боли и не о потере артефакта, а о том, что будет дальше. Потому что это самое «дальше» уже наступало.
Выброс энергии при активации Печати длился секунды три-четыре. Этого было более чем достаточно. Эфирная сеть приюта зафиксировала возмущение. Настоятель наверняка сейчас мечется по своему кабинету, пытаясь сообразить, что произошло. А через час или даже раньше по его душу и по душу всего приюта явятся люди, которым не нужно объяснять, что такое магический выброс первого класса.
— Костыль, Тим, — натужно прохрипел я, — помогите. Надо срочно уходить. Настоятель сейчас весь приют на уши поставит.
Тим кивнул и молча подошел к спящей Мыши. Присев, он подсунул ей руки под спину и колени, а потом осторожно приподнял. Мышь была маленькой и легкой, а Тим даже при его возрасте обладал жилистой, цепкой силой. Девчушка не проснулась. Ее голова безвольно откинулась на плечо Тима.
— Костыль, — позвал я. — Помоги мне встать.
Тот крепко оперся о свою клюку и протянул мне руку. Я вцепился в нее и, стиснув зубы, поднялся. Ноги были как ватные. Каждый шаг давался с огромным усилием воли. Перед глазами двоилось.
Мы выбрались из Сердца в вечерние сумерки. Небо затянуло серыми облаками, и наступивший полумрак работал на нас лучше любого Покрова. Тим шел впереди с Мышью на руках, привычно выбирая маршрут: вдоль глухой стены амбара, через щель между подсобкой и прачечной, мимо выгребной ямы, запах которой отпугивал любого случайного прохожего. Это были потайные тропы, проложенные за время жизни в приюте.
Костыль вел меня. Вернее, тащил. Я висел на нем, переставляя ноги скорее по инерции, чем осознанно. Костыль пыхтел, но не жаловался.
Нам повезло. Приют жил вечерней рутиной: кухня гремела посудой, из-за двери надзирательской доносились всполошенные голоса. Видимо, там уже обсуждали только что произошедшее. Одним словом, никому не было дела до четырех теней, скользящих вдоль стен приюта.
Общая спальня была почти пуста. Все уже ушли на ужин. Тим донес Мышь до ее нар, уложил и накрыл тонким казенным одеялом, подоткнув края. Постоял секунду, глядя на ее ожившее, спокойное лицо и отошел.
Костыль помог мне добраться до моих нар. Я оперся рукой об их край, развернулся и рухнул на матрас. Тюфяк, набитый соломой, показался мне сейчас мягче пуховой перины.
Я лежал на спине и смотрел в потолок. Доски перед глазами плыли и двоились.
Костыль стоял передо мной, и я чувствовал его взгляд.
— Иди на ужин, — сказал я. — Оба идите. Ведите себя как обычно. Будто ничего не случилось. Мышь устала и легла раньше. Я тоже. Все. После отбоя проберитесь в сердце. Уничтожьте Тихий Колокол. Все ценное перенесите на наше старое место за дровяной сарай.
Пауза.
— Лис, — тихо произнес Костыль. — Ты…
— Все, — теперь уже жестче повторил я. — Идите. Все вопросы потом.
И они ушли. Скрипнула дверь, выпуская их в коридор, и меня наконец-то окружила тишина.
Мышь жива. Это главное. Заклятие уничтожено полностью. Я успел убедиться в этом перед тем, как магическое восприятие отключилось. Жизненный контур Мыши поврежден, но теперь восстановится сам, если дать ему время и покой. Через двое-трое суток Мышь полностью придет в себя. До этого будет слабость, головокружение, возможно, провалы в памяти. В общем, ничего критичного.
Око Скитальца уничтожено. Создать новый артефакт такого же класса в этом теле с его скудными ресурсами — задача на месяцы, если не на годы. А до тех пор я открыт. Без Покрова каждый выход в город — риск. А без Тихого Колокола, который сегодня будет уничтожен, лаборатория в Сердце беззащитна.
Тело истощено, каналы обожжены, источник выжат досуха. На хотя бы минимальное восстановление уйдет не меньше трех-четырех дней, если повезет. Все это время я буду слаб, как младенец.
И самое страшное.
Синклит.
Они засекли выброс. Не могли не засечь. Магический всплеск такого уровня на их приборах выглядит, как пожар среди ночи. Координаты вычислены. Приказ отдан. Их группы быстрого реагирования — это не канцелярские крысы с бумажками, это боевое подразделение. Жесткие, профессиональные, обученные работать тихо. Придут без шума и без предупреждения. Осмотрят район, опросят, прощупают эфирный фон. Сразу же найдут яркий остаточный след и начнут копать. И не остановятся, пока не докопаются.
* * *
Настоятель Никодимовского приюта отец Николай стоял посреди своего кабинета и не мог унять дрожь в руках.
Он почувствовал это мгновенно. Его прошило насквозь, как молнией. Эфирная сеть приюта, которую он привык ощущать как тихое, ровное гудение где-то на краю сознания, вдруг взвыла. И сразу после этого пришел диссонанс.
Сеть чудовищно исказилась. Привычное гудение превратилось в рваную какофонию, словно кто-то ударил кулаком по клавишам расстроенного фортепиано. Николай ощутил каждый ближайший узел сети: охранную руну на входной двери, вспыхнувшую на несколько секунд, икону в углу кабинета, чей мягкий защитный свет дернулся и потускнел, сигнальные нити вдоль коридоров, которые на мгновение натянулись, словно готовые порваться струны.
Все это длилось не больше минуты. Потом сеть начала восстанавливаться. Медленно, неуверенно, как человек, поднимающийся после сокрушительного удара. Но настоятель знал, он точно знал, что произошедшее не было простым сбоем. Сбоев в своей жизни он уже навидался. Они были мягкими и плавными, словно затухающая свеча. Сейчас же произошло нечто совершенно другое. Это был мощнейший удар, сконцентрированный где-то на территории приюта.
Настоятель упал в кресло и несколько секунд просто сидел, глядя на растекшееся по столу пятно от лопнувшего регистратора. Сидел, пока его не охватил настоящий страх, неуклонно перерастающий в панику.
Синклит. Они мониторят городскую сеть. Они не могли не засечь всплеск такой силы. Значит, скоро будут вопросы. А у него нет ответов. Хуже того, у него даже нет правдоподобных версий произошедшего. Что он скажет? Что в его приюте, за который он отвечает головой, произошла неконтролируемая эфирная аномалия? Что он понятия не имеет, откуда она взялась? Это конец карьеры. А может, и не только карьеры.
Николай вытер лоб рукавом рясы и дернул шнур колокольчика. Через полминуты в дверях появился писарь Иван Кузьмич, заспанный, встревоженный, с масляной лампой в руке.
— Иван, садись и пиши.
— Батюшка, что стряслось? Я слышал, надзиратели бегают, кричат что-то…
— Садись и пиши, — повторил настоятель тоном, не допускающим возражений.
Иван Кузьмич торопливо сел за маленький столик у стены и взял перо.
Настоятель начал диктовать. Голос его звучал суетливо и нервно, слова наскакивали друг на друга.
— Его Высокопревосходительству, Председателю Комиссии по эфирной стабильности при Синклите… Настоящим довожу до вашего сведения, что сего числа, в вечерние часы, на территории вверенного мне учреждения была зафиксирована кратковременная аномалия в работе эфирной сети… — он остановился и облизнул пересохшие губы. — … предположительно вызванная внешним воздействием неустановленной природы. Собственные защитные контуры учреждения подверглись кратковременной дестабилизации, однако были восстановлены в полном объеме. Прошу направить специалистов для…
Он снова замолчал. Направить специалистов, которые перевернут приют вверх дном и найдут… Что? Он даже не знал, что они могут найти. Но чутье, выработанное годами чиновничьей службы, подсказывало: лучше позвать самому, чем дожидаться, пока придут без приглашения.
— … для проведения диагностики сети и установления причин аномалии. С совершенным почтением…
Иван Кузьмич строчил, макая перо в старую чернильницу. Отец Николай откинулся в кресле и прикрыл глаза. Пальцы его непрерывно перебирали четки. Костяные бусины мелко стучали друг о друга.
Кто? Кто в его приюте мог вызвать такое? Мальчишка-травник? Нет. Невозможно. Это была магия совершенно другого порядка. Это была магия, какую Николай за всю свою жизнь чувствовал только дважды, и оба раза во время показательных демонстраций на ежегодном смотре Синклита. Магия, требующая многих лет обучения и мощнейшего врожденного дара.
Откуда она взялась в приюте для сирот?
Отец Николай беззвучно прочитал молитву и подумал, что утром, пожалуй, примет двойную дозу того замечательного успокоительного сбора, что готовит ему Лис.
Если, конечно, доживет до утра.

Глава 23

Тим лежал на своей койке с открытыми глазами и слушал.
Приют не спал. Где-то за стенами хлопали двери и слышались тяжелые шаги надзирателей, быстрая, нервная поступь людей, которые не до конца понимают происходящее, но чувствуют, что вокруг творится что-то очень нехорошее. До Тима доносились их приглушенные встревоженные голоса.
— … сеть тряхнуло, я ж говорю…
— … настоятель у себя заперся, Кузьмича вызвал…
— … да ничего не видно, темень, пойди разберись…
Тим перевел взгляд на соседнюю койку. Костыль тоже не спал. В темноте спальни Тим видел блеск его глаз и неподвижный контур худого тела под тонким одеялом. Костыль лежал абсолютно неподвижно. Это было его обычным поведением во время опасности. Он буквально замирал, превращаясь в тень.
Неподалеку, через две койки, спала Мышь, а еще чуть дальше — Лис. Оба выглядели неважно, причем, Лис в большей степени.
Дождавшись, пока суматоха переместилась в другой конец коридора, Тим шепнул:
— Костыль.
— Ага, — раздалось из темноты.
— Слышал, что Лис сказал?
— Ага.
— Ждем, пока успокоятся?
— Ага.
Они замолчали. Издали донесся скрип. Кто-то открыл входную дверь, впуская ночную прохладу. Голоса стали громче, потом опять стихли.
Тим прикрыл веки и принялся ждать, когда все вокруг уляжется. Сна не было ни в одном глазу. Притихший мальчишка считал удары собственного сердца, и внимательно прислушивался к происходящему в бараке.
Небо за окном совсем потемнело, когда Тим бесшумно спустил ноги с койки. Костыль был уже на ногах и стоял у двери, прислушиваясь. В коридоре было тихо. Надзиратели, набегавшись за несколько часов, наконец угомонились.
Тим взглянул на Лиса. Тот спал. И это был настоящий, глубокий сон. Тим удовлетворенно кивнул сам себе и двинулся к выходу.
Они работали молча. За недели совместной работы в Сердце каждый выучил свою роль и свое место в команде.
Первым делом самовар. Костыль разобрал его на три части. Тим принимал каждую из них и заворачивал в тряпье. Потом инструменты: весы, щипцы, ножи, ступки, пестики. Следом горшочки и банки с компонентами и снадобьями, мотки проволоки, конденсатор, и мешочек с деньгами, который Лис хранил в стене амбара.
Все это они переносили мелкими партиями, каждый раз проверяя, нет ли кого во дворе. Маршрут был короткий и заученный: из-за амбара за кустами вдоль стены и за дровяной сарай. Там, среди сваленных в кучу старых досок, битых кирпичей и ящиков, было их первоначальное место сбора.
Тим укладывал инструменты между досками, засыпая сверху щепой и древесной трухой. Костыль маскировал банки, заталкивая их в щели сарая. Работали торопливо, но при этом на удивление аккуратно.
К шестому заходу внезапно скрипнула дверь кухни. Фросе по кой-то черт не спалось. Тим замер, прижавшись к стене сарая. Костыль присел за поленницей. Кухарка, зевая, прошла к колодцу, набрала воды и вернулась в кухню.
Оставался последний заход.
Костыль стоял посреди опустевшей лаборатории и оглядывался. Голые полки. Пустой верстак с отпечатками от банок на пошарпанной столешнице. Печь с остывшей золой. Самодельная крыша. Костыль шумно втянул воздух. Запах тут стоял специфический: травяной, химический, въевшийся в стены и доски. Все следы лаборатории ну никак не замести за отпущенное короткое время. Нашедшие это место поймут, что здесь делали. Но задача и не состояла в том, чтобы замести все следы. Надо было лишь спасти весь подвижной фонд лаборатории, чтобы была возможность развернуть его в другом месте.
Костыль поднял с земли тяжелый булыжник. Извлеченная из тайника сфера Тихого Колокола лежала возле стены амбара. Небольшая, с кулак размером, она тускло поблескивала медными прожилками.
Костыль поднял булыжник обеими руками и ударил. Сфера смялась в лепешку. Он ударил еще раз. И еще. Ошметки медной проволоки разлетелись по земле. Костыль собрал крупные фрагменты и спрятал в карман. Мелкие счикнул ногой под забор и забросал мусором.
После этого он вынес припрятанные обломки Тихого Колокола к выгребной яме и выбросил их в вонючую жижу. Вряд ли у кого-то возникнет желание искать улики в столь неприглядном месте.
После этого Костыль вернулся в Сердце в последний раз. Постоял на пороге и окинул прощальным взглядом осиротевшее пристанище их команды. А потом вышел, не оглядываясь.
Тим ждал его за углом у амбара.
— Все?
— Все.
Никем не замеченные, они вернулись в спальню.
Тим натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза, проваливаясь в беспокойный сон. Костыль еще немного полежал, уставившись в потолок, а потом сон сморил и его. Неподалеку спали Лис с Мышью. И это было все, что у них оставалось: несколько часов спокойного сна, прежде чем новый приютский день беспощадно ворвется в их жизни и изменит их навсегда.
* * *
Карета появилась на следующий день, ближе к полудню.
Черная, без гербов, без вензелей, без единого украшения. Она была запряжена парой вороных, ухоженных, но не породистых. Кучер был облачен в темный сюртук и такого же цвета штаны. Все было подобрано так, чтобы не привлекать внимания и одновременно внушать безотчетную тревогу. Карета, везущая тех, кого лучше не замечать.
Она остановилась у ворот приюта. Сторож Григорий, увидев ее в щель между досками, нервно сплюнул и торопливо открыл створки ворот.
Карета въехала во двор и остановилась.
Первым из нее вышел инспектор.
Матвей Семенович Верховский был сухопар и высок. Темный сюртук сидел на нем как мундир, без единой складки. Лицо у инспектора было узкое, с глубоко посаженными глазами цвета мутного льда. Он ступил на землю приютского двора и остановился, медленно оглядывая территорию. Взгляд его подолгу ни на чем не задерживался. Он методично проходил по каждому предмету, каждой стене и углу.
Вторым по ступенькам кареты спустился оперативник Гордей. Широкоплечий, коротко стриженный, с тяжелой нижней челюстью и руками, которые казались слишком большими для его сюртука. Оперативник встал чуть позади Верховского и замер, положив ладонь на что-то под полой сюртука.
Последним вылез Леонтий. Молодой человек, лет двадцати трех. Светлые волосы, уложенные с претензией на столичный шик, надменная складка губ и выражение лица человека, которого заставили прикоснуться к чему-то неприятному. Он брезгливо посмотрел на лужу у ворот, аккуратно обошел ее и поправил на плече ремень кожаной сумки. Оттуда торчал край листа дорогой бумаги и поблескивало тонкое перо с серебряным корпусом, мерцающее слабым внутренним светом.
— Настоятеля! — громко потребовал Верховский.
Григорий судорожно кивнул и, неуклюже переваливаясь, побежал к зданию приюта.
Верховский стоял посреди двора и ждал, заложив руки за спину. Леонтий откинул крышку сумки и достал чистый лист. Серебряное перо, повиснув над бумагой, само начало выводить строчки: дату, время прибытия, адрес учреждения, погодные условия.
Гордей молча присел на корточки и положил ладонь на землю. Подержал несколько секунд и выпрямился с видом человека, которому только что открылось тайное знание.
Дети, вышедшие во двор на утренние работы, замерли. Кто-то из младших шмыгнул обратно в дверь барака. Остальные стояли, прижавшись к стенам, и смотрели на троих незнакомцев так, как смотрят на приближающегося бешенного пса.
Через минуту во двор выбежал отец Николай. Он успел натянуть парадную рясу, но при этом так и не удосужился ее застегнуть. Лицо у него было серым, с залегшими под глазами глубокими тенями.
— Господа! — Он растянул губы в улыбке, которая больше смахивала на гримасу боли. — Какая честь! Комиссия. Мы ждали, разумеется… Я направлял донесение… Прошу, прошу в мой кабинет, я распоряжусь насчет чаю…
— Не нужно, — отрезал Верховский. Голос его звучал тихо, но жестко. — Комиссия по надзору за эфирной стабильностью. Инспектор Верховский. — Он сухо кивнул. — Нам потребуется полный доступ ко всем помещениям, территории и персоналу вашего учреждения. Распоряжение на этот счет имеется.
Он не протянул никакого документа. Отец Николай не настаивал. Он просто нервно кивнул и затараторил:
— Разумеется, разумеется, господа. Все, что угодно. Полное содействие. Абсолютнейшее. — Настоятель семенил рядом с Верховским, который уже направился к зданию. — Видите ли, это, вероятнее всего, неисправность сети. Мы ведь на старом контуре, еще екатерининской закладки, он давно требует обновления, я писал рапорт в губернскую канцелярию еще в позапрошлом…
Верховский даже бровью не повел. Создавалось впечатление, что он вообще не слушал собеседника. А вот Леонтий — совсем другое дело. Он шел следом, и его серебряное перо летало по бумаге, записывая каждое слово настоятеля. Гордей замыкал процессию, и его взгляд цепко сканировал все детали окружения, фиксируя какие-то, только ему видимые улики.
Допрос настоятеля, если это можно было назвать допросом, занял минут двадцать. Верховский сидел за столом отца Николая, удобно расположившись в его кресле. Настоятель стоял перед ним, как провинившийся семинарист.
— … и я совершенно убежден, что это внешнее воздействие, — Николай вытирал лоб платком, который давно промок насквозь. — Возможно, проникновение через ослабленный участок городской сети, или даже, не побоюсь этого слова, диверсия…
— Кто из ваших воспитанников проявлял признаки эфирной одаренности? — спросил Верховский, перебив настоятеля ровно в тот момент, когда тот набрал воздуха для следующего предложения.
— Никто! То есть… Мы не проводили специализированной проверки, это ведь не входит в наши обязанности, мы — социальное учреждение, а не…
— Кто из воспитанников занимался деятельностью, выходящей за рамки обычного распорядка?
Николай побледнел еще сильнее.
— Есть один мальчик. Алексей. Он… помогает мне с лекарственными сборами. Травы, настои. Исключительно полезная деятельность, одобренная лично графиней Орловой-Чесменской, нашей благодетельницей…
Верховский даже глазом не моргнул.
— Возраст?
— Четырнадцать… Или тринадцать. В метриках указано…
— Мы посмотрим метрики, можете не сомневаться, — спокойно и даже несколько лениво ответил Верховский. — На этом пока все. Возвращайтесь к выполнению своих обязанностей.
Николай растерянно кивнул и вышел, едва не споткнувшись о порог собственного кабинета.
Гордей достал из внутреннего кармана предмет, похожий на крупные карманные часы и откинул крышку. Внутри, в стеклянном корпусе, на тонкой нити висел каплевидный маятник из матового черного камня. Он слабо покачивался, хотя рука Гордея была абсолютно неподвижна.
— Начинай с периметра, — приказал Верховский. — Отмечай все точки отклонения, фонящие свыше двух единиц.
Гордей кивнул и вышел.
Сбор улик длился два дня.
Гордей медленно и размеренно ходил по территории приюта, словно землемер на казенных работах. Маятник в его приборе мерно покачивался, но в какие-то моменты вдруг начинал резко дергаться и менять направление. Тогда Гордей останавливался, доставал из кармана мелок и молча ставил на стене или на земле маленькую черточку.
Леонтий работал параллельно. Он собирал отдельно персонал и отдельно воспитанников группами по десять человек в столовой. После этого доставал светящийся жезл из белого дерева с прожилками серебра и командовал очередному «клиенту»:
— Стой ровно. Руки вдоль тела. Не двигайся.
После этого Леонтий медленно водил вокруг несчастного жезлом и тот либо не реагировал вовсе, либо очень тускло мерцал, обозначая нулевой потенциал или же минимальную фоновую активность. Леонтий записывал результат в протокол и взмахом руки подзывал следующего.
Кухарка Фрося, когда до нее дошла очередь, расплакалась еще до того, как Леонтий поднял жезл.
— Я ничего не знаю! Я только кашу варю! Ничего такого! Лис, он смышленый, да, травки собирает, тихий мальчик, вежливый. Он мне спину помог вылечить, мазь делал, компрессы…
— Какие такие травки? — спросил Леонтий, не отрывая глаз от жезла.
— Да обычные, что за забором на пустыре растут. Еще пилюли давал, от бессонницы, маленькие такие, желтенькие…
Серебряное перо только успевало строчить. Леонтий впервые за два дня поднял бровь.
— Пилюли?
— Ну да… От бессонницы. Многие берут. Хорошие пилюли, засыпаешь как младенец, и утром голова свежая…
— Кто производит эти пилюли?
Фрося испуганно захлопала глазами и прикрыла рот, поняв, что сморозила лишнее. Но, как известно, что записано серебряным пером, то…
На третий день Гордей принес Верховскому свою карту. Обычный лист бумаги, на котором карандашом был набросан план территории приюта. Все пометки, которые он сделал за это время, были скрупулезно перенесены на бумагу и соединены пунктирными линиями.
И все эти линии сходились в одну точку.

Глава 24

Гордей шел первым. Его лицо было напряжено, как у гончей, наконец-то взявшей след. Следующим двигался Верховский, а последним величаво вышагивал Леонтий со своим вездесущим пером. Замыкал процессию настоятель, присутствие которого требовал протокол.
Утро было пасмурным. Моросил мелкий дождь, постепенно заполняя приютский двор грязными лужами. У стены амбара Гордей остановился и осторожно развел в стороны заросли сорняков, обнаружив скрытую в них тропу, а потом вопросительно взглянул на Верховского.
Тот решительно кивнул.
Гордей шагнул вперед и скрылся в зарослях. За ним последовали остальные.
Их глазам открылось небольшое утоптанное пространство, шагов семь в длину и пять в ширину. Низкая самодельная крыша, подпертая двумя деревянными жердями, пустые полки вдоль стены, грубый, сколоченный из досок, верстак. Печурка в углу, сложенная из кирпичей.
А еще здесь стоял довольно ощутимый запах. Верховский втянул воздух и чуть прикрыл глаза, каталогизируя: полынь, мята, что-то кислое, типа уксуса или щелочи, мед, пчелиный воск. И над всем этим витал слабый, но отчетливый привкус озона. Так пахнет воздух после грозы. Так пахнут места, в которых плотно работали с эфиром.
— Помещение использовалось для алхимических и элементарных эфирных опытов, — холодно произнес Верховский. Леонтий стоял у входа, стараясь ни к чему не прикасаться. Его перо безостановочно строчило. — Кустарно, но с пониманием основ. Посмотрите на надписи на полках: ровный подчерк, выверенная система. Это не детская игра. Тот, кто здесь работал, знал толк в своем деле.
Гордей тем временем двигался вдоль стен. Остановившись у дальнего угла, он присел и провел пальцами по земле, а потом поднес их к глазам. На подушечках виднелась мелкая серебристо-серая пыль.
— Здесь, — коротко выдал он и обернулся к Верховскому.
Тот подошел, взял щепотку той же пыли, растер между пальцами, понюхал.
— Остатки артефакта, — Верховский выпрямился, — защитного класса средней мощности. Серебряная основа. Выгорел изнутри в результате перегрузки. Кто-то пропустил через него слишком много эфира.
Верховский словно бы к чему-то прислушался и подошел к стене амбара. Тут он присел и начал водить раскрытой ладонью над досками. Потом остановился, засунул руку в одно из отверстий в стене и пошарил внутри. Так ничего и не обнаружив, он поднялся на ноги и сухо произнес:
— А здесь внутри был установлен пси-эмиттер низкой частоты. — Верховский указал на отверстие. — Сферическая основа, судя по сохранившемуся эфирному отпечатку. Теперь он, судя по всему, уничтожен либо деактивирован. Артефакт довольно высокого качества.
Леонтий не удержался и фыркнул.
— Высокого качества? Это же приют для оборванцев.
Верховский ничего не ответил. Просто взглянул на Гордея и кивнул. Тот медленно поднял руку и провел пальцем по воздуху, слева направо, на уровне груди.
Ничего не произошло.
Гордей провел еще, но на этот раз чуть сжал пальцы, будто захватывая что-то невидимое.
Внезапно воздух вспыхнул.
Там, где палец Гордея прочертил линию, проступило два цвета. Синий, холодный и мертвенный, клубился у пола, расползаясь щупальцами по земле. А поверх него, перекрывая и подавляя клубился густой и пульсирующий багрово-золотой. Эти два цвета, переплетаясь и расходясь, боролись друг с другом, и в их борьбе читалась история столкновения двух великих заклятий.
Леонтий испуганно отшатнулся к стене. Его серебряное перо замерло над бумагой.
Верховский не шевельнулся. Он стоял, глядя на угасающие следы, и выражение его лица впервые за три дня изменилось: чуть сузились глаза, слегка сжались губы. Это был профессиональный интерес старого сыщика, натолкнувшегося наконец-то на увлекательное дело.
— Здесь, — произнес он, — не более трех суток назад было применено контрзаклятие высшего порядка для нейтрализации деструктивного воздействия на человека.
Он задумчиво помолчал, а потом продолжил:
— Синий след — остаточная сигнатура боевого деструктивного заклятия, направленного на медленное разрушение жизненных функций. Золотой — контрмера. Мощная, точная, проведенная через артефакт-буфер, который и сгорел в процессе.
Он повернулся к Гордею.
— Пациент выжил. Оператор остался жив. Буфер уничтожен. Уровень воздействия — не ниже четвертого ранга Силы.
— Четвертый ранг? — Леонтий забыл про свою надменность. — В приюте?
Верховский не ответил. Он уже направлялся обратно во двор. Настоятель, стоявший у самого выхода, отшатнулся от него, как от чумного.
— Соберите всех воспитанников во дворе, — холодно приказал ему Верховский. — Всех до единого.
Детей выстроили в две шеренги у стены главного корпуса. Прямо под моросящим дождем. Младшие шмыгали носами, старшие стояли молча, опустив глаза, надзиратели жались у дверей.
Леонтий пошел вдоль шеренги с жезлом, проводя повторное сканирование. Артефакт реагировал стандартно: либо вообще никак, либо совсем слабым свечением.
Верховский стоял в стороне и внимательно наблюдал. Его взгляд следил за лицами и поведением воспитанников приюта, за тем, кто куда смотрит, кто нервно мнется на месте, а кто стоит слишком уж неподвижно.
Леонтий подошел к группе мальчишек в конце второй шеренги. Среди них был тощий парень лет тринадцати с вечно бегающими глазами, Сенька Кривой. Леонтий не сказал ему ни слова, просто по какой-то причине задержался возле него чуть дольше, задумчиво водя своим жезлом. Возможно, он обмозговывал в этот момент какую-то внезапно пришедшую в голову идею, никак не относящуюся к побледневшему, как полотно, ребенку. Но, как бы то ни было, его непроизвольная задержка возымела свое действие.
Сенька продержался секунд двадцать, а потом его прорвало.
— Я ничего не делал, дяденька! — выпалил он. — Это не я! Это Лис! Он там всегда крутился, за тем амбаром! Ему Мышь помогала! Я только один раз видел, как они туда лезли! Всего один раз!
Леонтий удивленно вскинул брови и повернулся к Верховскому. Тот быстро подошел.
— Лис, — заговорил он с Сенькой. — Это прозвище?
— Алексей, — пробормотал подоспевший настоятель. — Тот самый, с травами…
— Где он?
Тим, стоявший в первой шеренге, не повернул головы. Но его скулы нервно сжались. Костыль стоял рядом совершенно неподвижно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, только рука до хруста сжала клюку.
Меня нашли в спальне. Я лежал на своей койке, бледный и осунувшийся, с темными кругами под глазами. На третий день после ритуала я уже начал приходить в себя, но, пользуясь своим особым положением, сослался на недомогание и продолжал оставаться в постели, пытаясь всеми способами восстановить силы. Тим и Костыль приносили мне еду и говорили остальным, что я заболел.
Меня подняли и привели во двор. Я шел сам, но делал это нарочито медленно, держась за стену, всем своим видом показывая, что еле стою на ногах. Если представители Синклита будут думать, что я слишком слаб, чтобы бежать, то могут потерять бдительность. И тогда у меня появится хоть какой-то шанс избежать того, что сейчас надо мной нависло.
Леонтий поднял надо мной жезл, и в следующую секунду тот взвыл.
Это было не мерцание и не свечение, а резкий, высокий звон, от которого Леонтий непроизвольно дернулся. Жезл в его руке вспыхнул белым, потом пошел волнами: синий, золотой, снова белый.
Леонтий с опаской попятился назад.
— Нестандартная активность эфирных каналов, — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Хаотичная, но мощная. Характерна для самоучек с неконтролируемым даром или… — он посмотрел на Верховского, — для тех, кто недавно подвергался мощному эфирному воздействию.
Верховский уставился на меня цепким пристальным взглядом. Я прекрасно понимал, что он сейчас видит. Перед ним стоял худой, маленький мальчишка в застиранной рубахе, с осунувшимся лицом, запавшими щеками и воспаленными от недосыпа глазами. Ничего особенного. Обычный приютский недокормыш.
Но эфирное поле вокруг меня гудело, как потревоженный улей.
— Где девочка? — спросил Верховский, обернувшись к настоятелю. — Та, которую называют Мышь.
Мышь нашли в той же спальне. Она сидела на своей койке, обхватив колени руками. Бледная, с тонкими и покрытыми синяками руками.
Леонтий провел над ней жезлом.
На этот раз он загорелся ровным, багрово-золотистым светом. Точно таким же, что проступил под пальцами Гордея в нашей бывшей лаборатории.
— Полное совпадение, — резюмировал регистратор. — Отпечаток контрзаклятия на ее эфирном теле идентичен следам в помещении. Она и есть тот самый пациент.
Верховский повернулся к Гордею и отдал короткий приказ:
— Мальчишку в кабинет настоятеля. Девочку пока не трогать. — Он повернулся к бледному отцу Николаю и, указав на Мышь, строго добавил: — Отвечаете за нее головой.
Мышь, услышав это, вздрогнула и испуганно вжалась в угол кровати.
Меня привели в кабинет настоятеля. Отец Николай сидел на стуле в углу и выглядел так, словно хотел прямо здесь провалиться сквозь землю.
За его столом восседал Верховский.
Он не предложил мне сесть. Но я взял стул и сел сам. Терять мне было уже нечего. Ноги все еще плохо держали, и я не собирался демонстрировать свою слабость, стоя перед инспектором навытяжку, а уж тем более брякнувшись перед ним в обморок.
Гордей занял пост у двери, встав, как столб, и перекрыв единственный выход. Леонтий устроился сбоку, у маленького столика, и раскрыл сумку. Оттуда тут же выскочило серебряное перо и в полной готовности зависло над бумагой.
Верховский какое-то время молча смотрел на меня.
Это было странное чувство. В прошлой жизни я встречал людей такого типа. Чиновников, для которых закон не инструмент справедливости, а лишь механизм. Шестеренки крутятся, бумаги пишутся, приговоры выносятся. Ничего личного. Верховский не испытывал ко мне ни неприязни, ни сочувствия. Я был обычной задачей. Уравнением, которое нужно решить.
— Назови свое полное имя, — начал он.
— Алексей. Фамилии не имею. Воспитанник Никодимовского приюта.
Перо Леонтия тихо заскрипело.
— Сколько тебе лет?
— Четырнадцать. Или около того. Точной даты рождения не знаю.
Верховский кивнул. Видимо, ничего другого он и не ожидал услышать.
— Расскажи мне о месте за амбаром.
Я помолчал, собираясь с мыслями. Тело ныло, голова была тяжелой и плохо соображала, но я заставил себя думать. Отрицать очевидное было бессмысленно. Если он спрашивает в таком ключе, значит уже все знает.
— Я нашел это место где-то около месяца назад, — сказал я. — Использовал его как мастерскую. Делал мыло и травяные сборы.
— Мыло? — сухо переспросил Верховский.
— Да. Щелочное мыло на животном жире с добавлением трав. И еще успокоительные пилюли из валерианы, пустырника и хмеля. Рецептура простая. Мне показал ее старый травник Михей. Он жил за Обводным каналом.
— Михей. Фамилия? — тут же зацепился Верховский.
— Не знаю, — пожал я плечами. — Все его звали просто Михей. Он травы собирал, лечил людей за копейки. Учил меня различать растения и составлять сборы.
Верховский откинулся в кресле и скрестил руки на груди.
— Хорошо. Допустим, мыло и травы. Тогда объясни мне, откуда взялись эфирные следы на стене амбара?
— Не понимаю, о чем вы говорите. — Я покачал головой и развел руками.
— Значит не понимаешь? — Верховский помолчал. — Тогда может расскажешь, почему диагностический жезл регистратора Леонтий при сканировании твоего эфирного тела выдал показатели, характерные для практикующего мага четвертого ранга?
— Я не знаю, что такое ранги. Я сирота. Я делаю мыло.
— Ясно. Ты просто делаешь мыло, — хмыкнул Верховский. Он произнес это без иронии, без нажима. Просто повторил мои слова, чтобы я сам услышал, как неубедительно они звучат.
Он вытащил из папки и положил перед собой исписанный мелким убористым подчерком лист бумаги.
— Протокол осмотра места, прилегающего к амбару, — произнес Верховский, пробегая глазами текст. — Обнаружены остатки артефакта защитного класса, уничтоженного перегрузкой. Обнаружены следы стационарного пси-эмиттера. Обнаружены эфирные отпечатки деструктивного заклятия первого класса и контрзаклятия высшего порядка. — Он поднял глаза. — Значит, травник Михей и этому тебя учил?
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
— Все ты понимаешь. — Верховский не повысил голос. Он даже не изменил интонацию. Но в его взгляде промелькнуло что-то такое, что заставило меня внутренне поежиться. — И я объясню тебе, почему я в этом уверен.
Он встал из-за стола и подошел к окну, повернувшись ко мне спиной.
— Контрзаклятие, следы которого мы обнаружили, — продолжил он, глядя во двор, — требует не только силы, но и точного знания структуры деструктивного воздействия. Это не интуиция и не случайность. Это методичная, осознанная работа опытного мага.
Он повернулся ко мне.
— Травники такому не учат. А мыло с пилюлями не оставляют таких эфирных отпечатков.
Верховский сделал шаг в мою сторону.
— Девочка, которую ты называешь Мышь, несет на себе следы того же контрзаклятия, что и стены твоего логова. И это не совпадение. Магия не терпит совпадений, мальчик.
Я продолжал молчать.
Да и что я мог сказать? Правду? «Видите ли, господин инспектор, на самом деле я Константин Радомирский, алхимик и эфирный инженер, казненный несколько недель назад. Я переселил свою душу в тело умирающего сироты с помощью запрещенной техники девятого ранга. А девочку я спас контрзаклятием, которое собственноручно разработал в 1801 году. Подробности интересуют?»
Нет уж, увольте. Правда была хуже любой лжи. Правда означала бы не рудники, правда повлекла бы за собой немедленную ликвидацию. Радомирский для Синклита был не просто преступником. Он был идеей, которую они до сих пор не могли выкорчевать. Узнай кто-нибудь из них, что я вернулся…
— Я не понимаю, про какую магию вы говорите, — стараясь сохранять спокойствие, ответил я. — Мышь пришла больная. Я дал ей травяной отвар. Она поправилась. И все.
Верховский обреченно вздохнул, вернулся за стол и посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом, в котором отражалось холодная и абсолютная убежденность в моей виновности, а также профессиональное разочарование оттого, что я не облегчил ему работу чистосердечным признанием.
— Хорошо, — сказал он, повернувшись к Леонтию. — Занесите в протокол следующее.
Тот выпрямился. Его перо замерло наготове.
— Обвиняемый отказывается давать показания по существу. Придерживается версии о народных средствах и случайном спонтанном исцелении. Версия обвиняемого не выдерживает проверки фактами. Рекомендация: квалифицировать полную вину по совокупности улик.
И он решительно захлопнул папку, ставя жирную точку в моей дальнейшей судьбе.

Глава 25

После этого Верховский сложил руки перед собой замком и сухо откашлялся. Сидел он нарочито прямо, а говорил ровно и без интонаций, словно выдавал шаблонный текст, отработанный десятками повторений.
— Алексей, воспитанник Никодимовского дома призрения, вы признаетесь виновным по следующим статьям Имперского Магического Кодекса.
Инспектор сделал небольшую паузу, и продолжил:
— Статья 7-Б: незарегистрированное использование магии лицом, не состоящим в реестре операторов.
Перо Леонтия тут же раздражающе заскрипело.
— Статья 12-В: создание и применение эфирных артефактов без лицензии Синклита.
Я сидел неподвижно и просто считал статьи, за каждую из которых меня, скорее всего, сживут со свету.
— Статья 15-А: оказание магического воздействия на третье лицо без санкции надзорного органа.
Три. Судя по тому, что мне вменяют, этого пока маловато.
— Статья 23-Г: создание эфирной аномалии, повлекшей нарушение стабильности магической инфраструктуры общественного учреждения.
Ну, давайте уж и пятую тогда для ровного счета, внутренне усмехнулся я.
— Статья 31-Д: уклонение от содействия органам эфирного надзора и сокрытие информации, относящейся к расследованию.
Верховский на миг замолчал, уставившись на меня холодным и равнодушным взглядом.
— Комиссия Синклита в моем лице тщательно изучила дело и вынесла следующий приговор: эфирная стерилизация с целью предотвращения дальнейших нарушений. И пожизненная ссылка на Уральские рудники для отработки причиненного государству ущерба.
На несколько секунд в кабинете воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая только моросящим за окном дождем, да заунывным скрипом пера, дописывающего последнюю строчку моего приговора.
— Вердикт передается в Судебную палату Синклита для окончательного утверждения, — подытожил Верховский. — Подсудимый заключается под стражу до передачи надзорным органам. — Он глянул на меня и лениво поднял бровь. — У тебя есть что добавить?
Я молчал.
Эфирная стерилизация. Я знал, что это такое. И знал не понаслышке. В прошлой жизни я видел людей после этой варварской процедуры. Специальный ритуал, необратимо выжигающий магический источник и эфирные каналы в теле приговоренного. После стерилизации человек не просто теряет способность работать с магией, он теряет часть себя. Теряет способность чувствовать эфирные потоки, ощущать окружающую магию, воспринимать тонкие вибрации мира. Это как если бы обычного человека одновременно лишили зрения и слуха.
А потом Урал, рудники, каторжный труд в шахтах, где добывают эфирную руду для Синклита. Средний срок жизни каторжника: четыре года. Для одиннадцатилетнего мальчишки с подорванным здоровьем, как минимум, вдвое меньше.
Я посмотрел на свои руки и понял, что ни о чем не жалею. Хоть это и были слабые руки приговоренного к мучительному угасанию ребенка. Но эти руки три дня назад вытащили Мышь с того света. Поэтому я спокойно поднял глаза на Верховского и уверенно ответил:
— Нет. Мне нечего добавить.
Тот молча кивнул, потом встал и, застегнув верхнюю пуговицу сюртука, отдал приказ одному из своих подручных:
— Гордей, отведи задержанного в изолятор. Проследи, чтобы помещение было заперто и находилось под постоянной охраной. Никаких контактов с другими воспитанниками до передачи конвою.
Гордей кивнул и, откашлявшись, задал вопрос:
— А с девчонкой что?
— Ничего, — пожал плечами Верховский. — Расследование закончено. Виновный найден. Дело закрыто.
Гордей ничего не ответил, просто шагнул вперед и положил мне руку на плечо. Она показалась тяжелой, словно чугунная плита. Я встал. Ноги хоть и держали, но все еще слегка подрагивали от слабости.
Меня вывели из кабинета. Коридор был пуст, а в здании и на улице царила непривычная тишина. Похоже, надзиратели разогнали всех детей по спальням. Только писарь Иван Матвеич стоял у дальней стены, прижимая к груди связку ключей, и смотрел на меня округлившимися глазами. Он открыл было рот, словно хотел что-то сказать, но в итоге промолчал и быстро отвернулся.
Изолятор находился в подвале главного корпуса. Маленькая комнатка, три на четыре шага, с кирпичными стенами, узким зарешеченным окошком под потолком и деревянными нарами с пучком подгнившей соломы. Здесь пахло сыростью и плесенью. Гордей завел меня внутрь, окинул комнату быстрым профессиональным взглядом и вышел. Дверь захлопнулась, лязгнул замок, и я остался один.
Усевшись на краешек нар, я попытался привести мысли в порядок.
План провалился.
Точнее, мой план даже не предусматривал этого. Я готовился к медленной экспансии, к методичному выстраиванию сети, к годам терпеливой работы. И все это рухнуло за три дня. Три дня с момента, когда я разбудил Девятую Печать, до часа, когда система вынесла свой вердикт.
Я закрыл глаза и прислонился спиной к холодной стене.
Мышь жива. Это главное. Это единственное, что прямо сейчас имеет значение. Очищение Скверны полностью стерло все следы смертельного заклятия. Гордей смог зафиксировать только остаточную активность исцеляющей магии. Значит Мышь не будут таскать по бесконечным экспертизам, чтобы выяснить, что с ней произошло. Она ничего не знает о Константине Радомирском, ничего не знает о Девятой Печати. Она знает только, что Лис — умный мальчишка, который варит мыло и лечит людей травами. Да и Верховский прямо заявил, что Мышь не будут брать в оборот. Дело закрыто и точка.
Тим и Костыль успели вынести все из Сердца. А значит при желании смогут начать все сначала. Теперь эти ребята точно не пропадут.
Павел. Он не знает, что произошло. Мы не виделись с момента нашей последней встречи в лаборатории на Васильевском. Весточку через Старый фолиант я не посылал, поскольку Костыля в город не выпускали, а Кирпич словно сквозь землю провалился. За эти три дня я его ни разу не видел. Похоже, он почувствовал, что запахло жареным и решил полностью от меня дистанцироваться. Что ж, умный ход. На его месте многие поступили бы так же.
Впрочем, все это не имело значения, если приговор вступит в силу. А в этом я ни капли не сомневался. Судебная палата Синклита работала быстро. Дела по незарегистрированной магии — конвейер. Неделя, максимум две. Потом уничтожение источника, конвой, этап и уральский рудник, который быстро поставит точку в моей и без того короткой жизни.
Я открыл глаза и посмотрел на полоску света, тянущуюся от окна. Она едва сместилась, прошло не более четверти часа.
Внезапно у меня внутри всколыхнулась жгучая волна протеста. Во мне вдруг проснулся прежний Константин Радомирский, один из величайших волшебников современности.
Нет. Я не позволю этому случиться. Я не для того прошел через смерть, через перерождение, через долгие недели в этом гнилом приюте, чтобы сдохнуть на вонючей каторге. Я просто обязан что-нибудь придумать.
Но пока… Пока я сидел в запертом подвале, без артефактов, без инструментов, без союзников. В теле, которое едва функционировало после проведенного ритуала исцеления. И единственное, что мне сейчас оставалось, — это ждать.
Ждать и надеяться, что судьба еще раз каким-то невероятным образом мне улыбнется.
* * *
Кирпич видел все.
Когда черная карета без гербов въехала в ворота приюта, он сидел за дровяным сараем, куда забрался минут десять назад, чтобы пересчитать спрятанные за досками банки и горшочки с ингредиентами. Костыль передал ему ночью через Жгута короткое сообщение: «Беда. Все вынесли за сарай. Лис и Мышь лежат. Приходи утром, перепрячь понадежнее, что сможешь».
Кирпич как раз заканчивал считать банки, собираясь постепенно перетащить их в свой укромный тайник возле барака, когда услышал стук колес по мостовой и ржание лошадей. Быстрой тенью он проскользнул к концу сарая и осторожно выглянул из-за угла.
Карета. Из нее вышли трое в строгих сюртуках. Ни гербов, ни мундиров. Кирпич знал такие кареты. Точнее, знал людей, которые в них ездят. В порту их называли «стиратели». Потому что после их визита люди обычно исчезали. Навсегда.
Кирпич прижался к стене, дождался, пока троица войдет в здание, и тихо выскользнул из укрытия.
Следующий час он наблюдал и собирал информацию.
Он видел, как Гордей ходит по двору с маятником. Видел, как проверяют жезлом детей. Видел бледного, как смерть Лиса, который в полузабытьи валялся на нарах.
Кирпич отлично понимал, к чему идет дело. Он понимал, что если стиратели явились сюда по душу Лиса, то они не уйдут с пустыми руками. Ниточка рано или поздно приведет их к виновнику торжества. А дальше… Дальше у Лиса вариантов было только два: острог или рудники. И то, и другое — конец.
Кирпич сидел за дровяным сараем, прислонившись спиной к доскам забора, и думал. Соображал он тяжело и медленно. Кирпич был не из тех, чьим коньком является сложное многоступенчатое планирование. Он привык идти напролом и быстро решать вопросы, особо не задумываясь о последствиях. Но сейчас действовать наугад было нельзя. Если начнешь свободно ошиваться по приюту, можно нарваться на стирателей. Обратишься к Семену, так тот сдаст, не задумываясь. А если попробовать вытащить Лиса силой?.. Нет. Это вообще на грани суицида. Кирпичу всего шестнадцать, и против троих взрослых, владеющих магией, он не протянет и секунды.
Значит, нужен кто-то, кто протянет.
Кирпич перебрал в голове всех, кого знал. Портовые не помогут, им дела нет до приютских. Барыги с Сенной тем более. Фрося добрая тетка, но бесполезная. Настоятель сам в петле.
И тут Кирпича осенило. Павел. Тот самый Инженер из Старого фолианта, связанный с подпольем. У него-то уж точно голова варит. Он что-нибудь придумает. Просто обязан придумать!
Лавка не так уж и далеко. До Сенной полчаса бегом, если срезать через дворы. Вот только нет уверенности, что переплетчик будет на месте. Да и сама лавка все еще может быть под присмотром чистильщиков. Кирпичу никак нельзя отсвечивать перед ними. Слишком уж сильно вляпался он с Васькой-Книжником и тем чертовым цилиндром.
Однако, есть другой вариант…
Кирпич быстро встал, отряхнул штаны, перемахнул через забор и побежал. Но не к Сенной, а в порт.
Там, в портовой слободе, в третьем дворе от набережной, ошивался один забулдыга, которого все звали Хрычом. Мужик без определенного рода деятельности, вечно под мухой, но при этом очень башковитый, хитрый и сообразительный. За копейку он мог передать записку в любой конец Петербурга через свою разветвленную сеть мальчишек-бегунков и нищих.
Кирпич нашел Хрыча во дворе, за бочками. Тот спал или делал вид, что спит, вальяжно привалившись к стене. Стоило Кирпичу приблизится, как Хрыч тут же встрепенулся, сбросил с себя маску пьяного увальня и цепким внимательным взглядом уставился на Кирпича.
— Чего тебе? — грубовато спросил он.
— Записку передать. Срочно. Сенная, Старый фолиант. Переплетчику Павлу.
— Хм, Сенная. — Хрыч прищурился, что-то подсчитывая в уме, потом выдал: — Две копейки.
— Копейка, — тут же парировал Кирпич. Он умел разговаривать на языке улиц и понимал, что если ты не торгуешься, то сразу теряешь в статусе.
— Полторы, — усмехнулся Хрыч.
Кирпич кивнул и, достав из кармана медяки, положил их перед Хрычом на бочку.
— Давай бумагу, — лениво протянул тот.
Бумага у Кирпича была уже готова. Он заранее напряг одного из башковитых воспитанников приюта, чтобы тот нацарапал на обрывке бумаги нужные строчки. Буквы, конечно, у него выходили корявые, прыгающие, некоторые даже зеркально перевернутые. Но, если постараться, то прочесть эту писанину не составит особого труда.
Текст был лаконичным и весьма незамысловатым:
«Лиса взяли в оборот Синклитовцы. Дело пахнет рудниками. Нужно что-то делать.»
Кирпич достал записку и сунул ее Хрычу.
— Прямо сейчас, — угрюмо произнес он. — Если не дойдет или задержится — найду и спрошу.
Хрыч хмыкнул, поднялся на ноги, спрятал записку с деньгами за пазуху и резво направился к выходу из двора. Для старого пьяницы он двигался на удивление быстро и уверенно.
Кирпич остался один.
Он постоял, глядя на тесный грязный двор. Из порта потянуло сыростью, гнилыми водорослями и дегтем. Где-то на Неве прогудел пароход. Обычный Петербургский день. Обычная суетливая жизнь. Но в это самое время в приюте, в четырех верстах отсюда, лежал на нарах мальчишка, который за несколько недель сделал для Кирпича больше, чем кто-либо за всю его долгую приютскую жизнь.
Кирпич сжал кулаки, засунул руки в карманы и двинулся обратно к приюту. Он не знал, что будет дальше. Не знал, будет ли хоть какой-то толк от этой записки. Но одно он знал точно: пока есть надежда вытащить Лиса, он будет пытаться это сделать. И если записка не сработает, то он обязательно придумает что-то еще. Даже если это что-то станет последним и самым глупым поступком в его жизни.

Глава 26

Серое, как пепел, утро заглянуло в тюремное окно.
Я не спал. Но не потому, что не хотел. Тело Лиса давно уже требовало отдыха, каждая мышца ныла тупой, въевшейся болью. Просто в этой сырой дыре, которую здесь называли изолятором, спать было невозможно. Холод поднимался от каменного пола, просачивался сквозь тонкую рогожу, которую мне бросили вместо одеяла, и добирался до костей. Где-то вделке капала вода: мерно и монотонно, как метроном, отсчитывающий время до финала.
Я сидел, привалившись спиной к стене, и в который раз пытался найти выход из создавшегося положения.
И не находил.
Магический источник выжжен почти до донышка. Девятая печать Феникса продолжала верно хранить матрицы заклятий, но без энергии это всего лишь мертвые каркасы. Все равно, что иметь рецепт пороха посреди пустыни, где нет ни селитры, ни серы.
Я снова и снова перебрал каждый сценарий. Побег из изолятора теоретически возможен, замок примитивный. Но что дальше? Двор приюта, стены, ворота, а за ними улицы города, кишащие агентами Синклита, которые теперь знают мой эфирный след. В теле четырнадцатилетнего подростка без денег, документов и магической защиты я и суток не протяну.
Спрятаться у Павла? Он, конечно, умен, но даже со всеми своими связями и возможностями, Елагин ничего не сможет противопоставить мощной и беспощадной машине Синклита. В итоге я погублю и себя, и его.
Графиня? Анна Дмитриевна проявляла интерес к мальчику Алексею, но этот интерес довольно хрупкая вещь. Одно дело покровительствовать смышленому сироте, умело составляющему отчеты. И совсем другое вступать в конфликт с Синклитом ради осужденного малолетнего преступника. Даже если в ней действительно тлеет то самое смутное узнавание, о котором я догадывался, этого явно недостаточно. Она не знает, кто я. Просто не может этого знать.
Я закрыл глаза.
Константин Радомирский, величайший алхимик Империи, сидит в подвале сиротского приюта, в теле полуголодного подростка, и ждет, когда за ним приедет тюремная карета.
Ирония. Густая, черная ирония.
И все же я ни о чем не жалел. Потому что если ты строишь империю на людях, а потом позволяешь этим людям умирать ради того, чтобы твой план продолжал работать, то ты не император, а жалкий самозванец, трусливо бегущий при первой же опасности.
Наверху хлопнула дверь. На лестнице послышались тяжелые и уверенные шаги. Точно не настоятель. Тот ходит слишком осторожно.
Лязгнул засов.
В проеме показался конвоир в форменной шинели с нашивками Судебной палаты. Он был широкоплечий, с красным обветренным лицом и равнодушными глазами человека, для которого пленники давно перестали быть людьми.
— Встать. Руки перед собой, — холодно произнес он.
Я медленно поднялся с нар. Тело слушалось плохо. Позвоночник разогнулся с сухим хрустом и тут же перед глазами поплыли серые точки. Я заставил себя выпрямиться и протянул руки конвоиру.
Тот защелкнул на запястьях эфирные кандалы. Холодный металл с тусклыми рунами подавления врезался в кожу. Тончайший зуд прошел по телу, и без того еле живой источник сжался до размера наперстка. Стандартная процедура для магически активных заключенных. Избыточная предосторожность, как по мне. Я сейчас не смог бы и свечу зажечь, не то что полноценно колдовать.
— Вперед, — скомандовал конвоир.
Мы поднялись по лестнице, прошли через коридор и вышли на улицу. После подвальной темноты неяркий и рассеянный свет больно ударил в глаза, заставив сощуриться.
Передо мной простирался знакомый до последней трещины в плитах двор приюта. Бурая лужа у водосточной трубы, покосившаяся скамья у стены, пятно копоти на брусчатке, там, где Костыль по весне жег мусор. Это был мой двор, моя территория. Место, где я по камешку, по кирпичику выстраивал свое маленькое, хрупкое дело.
А теперь посреди этого двора стояла закрытая карета.
Черная, без герба, с зарешеченным окошком на двери. Пара гнедых, крепких, но неприметных, спокойно стояли, изредка мотая мордами. На козлах сидел второй конвоир, с кнутом поперек колен.
Я окинул двор быстрым аналитическим взглядом. Это была привычка, от которой не избавишься даже на пороге рудников.
У крыльца стоял отец Николай в черной, выглаженной парадной рясе и с новым серебряным крестом на груди. Его руки были сложены перед собой в жесте показного благочестия, а гладко выбритое лицо выглядело умиротворенным. Та страшная гроза, которая могла обрушиться на приют и лично на него, прошла мимо. Виновный найден, приговорен, и сейчас исчезнет с глаз долой. Все формальности соблюдены. Теперь можно жить дальше.
Рядом с настоятелем стоял инспектор Верховский. Сухой, прямой, в безупречном мундире и с тонкой папкой под мышкой. Его лицо, как и водится, было абсолютно бесстрастным. На нем не проглядывало ни торжества, ни сочувствия. Для инспектора это был всего лишь еще один рутинный рабочий день. Еще один скучный пункт в длинном списке закрытых дел.
Верховский коротко кивнул конвоиру:
— Берем под стражу. В карету.
За грязными окнами барака я заметил три лица, прижатые к стеклу: бледные, испуганные и отчаявшиеся. Мышь, все еще слабая, с осунувшимся болезненным лицом, простодушный Тим с широко распахнутыми глазами, и Костыль, угрюмо играющий желваками.
Я не мог помахать им, мне мешали кандалы. Поэтому я просто посмотрел в их сторону, постаравшись вложить в этот взгляд все, что не мог сказать вслух: держитесь, не делайте глупостей, вы справитесь, вы уже все умеете.
Конвоир взял меня под локоть и повел к карете.
До нее оставалось шагов десять, когда я услышал скрип.
Едва слышный скрип хорошо смазанных петель. Ворота приюта, те самые, которые только что пропустили тюремный экипаж, снова раздвинулись, и во двор въехала еще одна карета.
В отличие от первой, эта была темно-вишневая, с неброским, но безошибочно узнаваемым вензелем на бортах. На ней не было кричащих гербов и позолоты, однако каждая линия, каждый изгиб рессор, каждая деталь упряжи говорила о внушительном состоянии владельца.
Пожилой кучер в сшитой точно по фигуре ливрее натянул поводья и остановил пару вороных у самого крыльца. Сделал он это спокойно, привычно и без суеты. А потом быстро глянул на меня и едва заметно улыбнулся. Я его сразу узнал, и от этого узнавания где-то глубоко внутри меня зародилась робкая надежда.
Конвоир, державший мой локоть, замер. Его пальцы непроизвольно сжались.
Весь двор, как мне кажется, на миг застыл. Отец Николай, секунду назад олицетворявший благостное облегчение, побледнел. Его пальцы, сцепленные перед животом, дрогнули. Он тоже узнал экипаж.
Верховский нахмурился. Его рука с папкой чуть опустилась. Он не знал, чья это карета, но безошибочно интерпретировал сигнал: во двор въехали деньги и статус. А деньги и статус в этой Империи — это сила, с которой следует считаться.
Дверца кареты медленно открылась, и из нее вышла Анна Дмитриевна Орлова-Чесменская.
На ней было темно-серое, строгое платье. Ни драгоценностей, ни перьев, ни мехов. Только тонкая камея на высоком воротнике, единственная уступка стилю. Волосы были убраны под капор. На руках — темные кожаные перчатки.
Лицо Анны Дмитриевны было неподвижным. Ни улыбки, ни тревоги, ни гнева, ничего, что можно было бы прочитать и использовать. Ледяная маска аристократического высокомерия, отточенная годами придворной жизни, где любая эмоция — это оружие, любезно отданное в руки противнику.
Она ступила на брусчатку легко и уверенно. И двор тут же стал принадлежать только ей.
За ней из кареты вышел мужчина. Лет шестидесяти, может, чуть старше. Высокий, чуть сутулый от непрестанной привычки склоняться над бумагами. Седые виски, аккуратная бородка клинышком, пронзительные глаза цвета мокрого сланца. В руке был зажат добротный кожаный портфель. Осанка, разворот плеч, манера ставить ногу при каждом шаге — все это кричало о силе. Но не о физической или магической, а о силе обращения с законами.
Этот человек привык побеждать в залах суда.
Я не знал его имени. Но мой аналитический ум мгновенно оценил ситуацию. Графиня приехала не одна. Графиня приехала с юристом. А значит ее цель состояла не в том, чтобы просто навестить приют или потребовать очередной отчет. Графиня приехала сюда воевать.
Вот только вопрос: за кого?
Отец Николай судорожно сглотнул и шагнул вперед, открыв рот для приветствия, но графиня прошла мимо него, даже не повернув головы.
Ее взгляд скользнул по двору, по тюремной карете, по конвоирам, по Верховскому, и, наконец, задержался на мне. Всего на долю секунды, но я заметил эту невольную заминку. Она увидела кандалы. Увидела мое бледное, осунувшееся, с запавшими глазами лицо. Увидела и никак не отреагировала. Ни один мускул не дрогнул на ее бесстрастном лице.
Мужчина с портфелем остановился чуть позади нее. Он тоже оглядел двор, но по-другому: цепко, профессионально, фиксируя каждую деталь: кандалы на моих запястьях, форму конвоиров, их нашивки, папку Верховского. Я почти физически ощутил, как его мозг раскладывает увиденное по юридическим категориям.
Верховский выпрямился. Его лицо приобрело выражение вежливой настороженности — выражение чиновника, к которому приближается нечто непредвиденное и потенциально опасное.
— Ваше сиятельство, — он склонил голову ровно настолько, чтобы лишь соблюсти требования этикета, — чем обязан?
Графиня не ответила. Она остановилась в нескольких шагах от него и, повернувшись к своему спутнику, едва заметно кивнула.
Мужчина с портфелем вышел вперед. Его движения были неторопливыми и размеренными. Это были движения человека, который знает, что время сейчас работает на него.
— Инспектор Верховский, позвольте представиться, — голос его звучал тихо, но с той особой артикуляцией, которая безошибочно долетает до каждого слушателя. — Фаддей Игнатьевич Виленский, юридический представитель ее сиятельства графини Анны Дмитриевны Орловой-Чесменской. Я требую немедленно приостановить процедуру передачи задержанного.
Над двором повисла настороженная тишина.
Конвоир, все еще державший мой локоть, переглянулся со своим напарником, который сидел на козлах. В ответ тот едва заметно пожал плечами.
Верховский сцепил руки с папкой за спиной.
— Процедура санкционирована Судебной палатой, — его тон был ровным, без вызова, но и без уступки. — Оснований для приостановки нет.
Виленский кивнул. Так, словно именно этого ответа и ждал.
— Позвольте не согласиться. Основания есть, и весьма серьезные. — Он одним точным движением расстегнул портфель, но доставать пока ничего не стал. — Во-первых, насколько мне известно, ваша комиссия не предоставила подсудимому адвоката, что прямо противоречит статье пятнадцатой Уложения о магическом судопроизводстве. Допрос проводился без юридического представителя, а приговор вынесен в отсутствие защиты. Процедура нелегитимна с момента подписания первого протокола.
Я внимательно слушал, не пропуская ни единого слова.
Статья пятнадцатая. Мне приходилось в прошлой жизни иметь с ней дело, когда Синклит пытался регулировать мои лаборатории. Виленский был прав. Формально несовершеннолетним и магически активным подсудимым полагался юридический представитель. Но на практике это положение игнорировалось в девяти случаях из десяти. Особенно когда речь шла о беспризорниках, за которых некому вступиться.
— Статья пятнадцатая применяется к подданным, чья сословная принадлежность установлена, — парировал Верховский. — Мальчик — сирота без рода и фамилии. Приютский воспитанник. Протокол допроса…
— Второе, — перебил его Виленский, не повышая голоса. — Приговор вынесен на основании сканирования эфирного поля, проведенного вашим оперативником. Однако сканирование не сопровождалось присутствием независимого эксперта от Дворянской Герольдии. Статья семь-Б, пункт четвертый Уложения прямо указывает: при обвинении в использовании магии, если существует хотя бы малейшая вероятность принадлежности обвиняемого к благородному сословию, верификация эфирного паттерна без присутствия представителя Герольдии делает все полученные улики юридически ничтожными.
Виленский сделал короткую и выверенную паузу.
— Я настаиваю на приостановке конвоирования задержанного к месту заключения, — продолжил он. — Это необходимо для уточнения указанных процессуальных деталей и предоставления графине, как официальному попечителю данного учреждения, полного доступа к материалам дела.
Я стоял неподвижно. Кандалы холодили запястья. Сердце, предательское, детское сердце Лиса, колотилось где-то в районе горла. У меня еле получилось заставить его успокоиться. Рано. Рано надеяться. Возможно это всего лишь смелая, но безрассудная попытка выиграть время. Лис не имеет никаких прав в этом мире. И в конце концов все доводы адвоката, каким бы прожженным виртуозом он не был, разобьются о мощь и неотвратимость судебной машины Синклита.
Верховский чуть сузил глаза. Он чувствовал подвох, но все еще не понимал его масштаба.
— Я еще раз вам повторяю, господин Виленский, пункт о Герольдии в этом случае неприменим, — сказал он, и в его голосе впервые мелькнуло раздражение. — Мальчик — безродный сирота. На него не распространяются привилегии…
— А вот тут вы, господин инспектор, сильно ошибаетесь, — раздался тихий, но уверенный голос графини.

Глава 27

Анна Дмитриевна шагнула вперед и заняла центр двора. В этот момент окружающее пространство словно бы сосредоточилось вокруг нее. Так бывает с людьми, которые привыкли к власти не просто как к инструменту влияния, а как к среде обитания.
Глаза графини встретились со взглядом Верховского.
— Инспектор, для начала хочу сказать, — произнесла она, и каждое слово отчетливо отдавалось в тишине двора, — что ваш непосредственный начальник, управляющий Третьей экспедицией, князь Голицын, приходится двоюродным братом моему покойному мужу. Князь Владимир Сергеевич — частый гость в моем доме. Я всего лишь хочу избежать досадной ошибки, которая ударит не только по репутации вашего отдела, но и лично по князю, который, я уверена, ничего не знает о столь поспешных мерах.
Она произнесла имя Голицына так, словно только что виделась с ним за обедом. Не с особым пиететом и нажимом, а вполне себе обыденно. И именно эта обыденность была страшнее любой угрозы.
Верховский не позволил себе отреагировать слишком явно. Что ни говори, но он был опытным чиновником. Но я видел, как кровь отхлынула от его скул. Похоже, до него наконец-то стал доходить масштаб проблемы.
Графиня выдержала долгую паузу, а потом продолжила:
— Юридической стороной вопроса занимается мой адвокат. Но я все-таки сочла необходимым явиться лично, чтобы внести ясность в другой, не менее важной области.
Она повернулась ко всем присутствующим. Но мне на миг показалось, что следующие слова графини обращены по больше степени в мою сторону.
— Мне стало достоверно известно, что этот подросток, Алексей, не является простолюдином, — спокойным голосом произнесла графиня.
Мой аналитический ум, секунду назад работавший с холодной четкостью, споткнулся. Я почувствовал, как что-то внутри меня на пару секунд зависло, пытаясь осмыслить услышанное.
Что⁈
Анна Дмитриевна сделала едва заметный кивок. Виленский открыл портфель, извлек из него толстую папку, перетянутую золотистой тесьмой, и протянул графине. Она приняла ее обеими руками, но открывать не спешила.
— Его судьбой интересовались и раньше. Просто не там искали, — добавила она и после этого мельком глянула на меня.
Я поймал этот взгляд. И в нем, под ледяной коркой аристократической маски увидел… знание. Глубокое, давнее, тяжелое знание человека, который долго хранил в секрете очень важную информацию и наконец решился ее использовать.
Это был шок. Настоящий, всеобъемлющий шок. То, чего Константин Радомирский не испытывал уже очень долгое время. Я не понимал, что происходит. Я перестал контролировать ситуацию. Внезапно я почувствовал себя объектом чужого плана. И это было настолько непривычно, настолько противоестественно для меня, что на секунду я забыл о кандалах, о приговоре и о рудниках.
Что ей известно? И, главное, откуда?
Графиня открыла папку. Ее движения были мягкими и неторопливыми, даже несколько торжественными. Так открывают не деловую документацию, а приговор или… помилование.
— Первое, — она извлекла плотный лист бумаги с водяными знаками и протянула его Верховскому. — Выписка из метрической книги домовой церкви поместья Горки Тверской губернии. Младенец Алексей крещен двенадцатого марта 1796 года. Восприемниками были соседские мелкопоместные дворяне Скуратовы.
Верховский пробежал глазами текст. Его лицо при этом ни на йоту не изменилось, но пальцы, державшие лист, нервно сжались.
— Второе, — из папки выскользнул еще один лист. Я успел разглядеть на ней нотариальную печать. — Аффидевит. Показания статс-дамы в отставке Марии Степановны Калмыковой, данные под присягой и заверенные нотариусом. Мария Степановна свидетельствует, что лично присутствовала при родах. Мать младенца, горничная некоего весьма высокопоставленного лица, скончалась вскоре после рождения ребенка. Мария Степановна собственными глазами видела, как новорожденного после крещения тайно вывезли в приют с расплывчатой формулировкой «для его же блага и безопасности».
Приютский двор ошарашенно затих. Молчал настоятель, вжавшийся в перила крыльца. Молчали конвоиры. Молчал Леонтий, стоявший чуть поодаль с потухшим жезлом в руке.
— И третье, — графиня достала последний документ — несколько скрепленных листов с графиками, диаграммами и сравнительными таблицами. — Анализ магического паттерна. Проведен частным детективом-магом по моему заказу. Отчет прилагается. Вывод: эфирный отпечаток испытуемого демонстрирует статистически значимое сходство с архивными образцами одного конкретного княжеского рода. Уникальные маркеры совпадают.
Она закрыла папку, прижала ее к себе и произнесла:
— Согласно этому анализу и сопутствующим документам, Алексей является внебрачным сыном князя Владимира Сергеевича Голицына.
Графиня многозначительно подняла бровь и сделала драматическую паузу, а потом добавила, словно забивая контрольный гвоздь в крышку гроба:
— Ныне главы Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Слова повисли в воздухе. Весомые и абсолютно неподъемные.
Третье отделение. Тайная полиция. Организация, при одном упоминании которой у чиновников среднего звена пересыхало во рту, влажнели ладони и начинался нервный тик. Князь Голицын не просто аристократ и глава могущественного ведомства. Это человек, чье слово может стереть в порошок карьеру, состояние, а при желании и саму жизнь практически любого подданного Империи, не принадлежащего к августейшей фамилии.
И этот человек — мой отец.
Пардон, не мой. Отец Лиса.
Мой разум лихорадочно работал, выстраивая новую картину из осколков старой. Лис не просто беспризорник. Он бастард. Незаконнорожденный сын одного из самых могущественных людей Империи, спрятанный в приюте, стертый из всех записей и полностью забытый. Или же намеренно сокрытый.
Все это время я жил в теле, которое несло в себе кровь Голицыных. Вот почему магический источник Лиса, при всей его неразвитости, оказался достаточно глубоким, чтобы вместить матрицы Девятой печати Феникса. Вот почему контрзаклятие, которое я применил для спасения Мыши, произвело такой чудовищный эфирный всплеск. Источник был мощнее, чем я предполагал. Голицынская кровь. Древний род, известный стабильной магической линией.
Это меняло все.
И одновременно порождало десятки новых вопросов, на которые у меня не было ответов.
Верховский молчал.
Я наблюдал за ним. Сквозь оцепенение, сквозь звон в ушах от собственного потрясения я продолжал внимательно наблюдать. Это единственное, что я мог сейчас делать, чтобы сохранить рассудок: наблюдать и анализировать.
Лицо инспектора прошло через три мимолетные стадии. Первым промелькнуло резкое рефлекторное недоверие. Вслед за ним пришел трезвый расчет: глаза метнулись к документам в его руке, к печатям и подписям. Третьим всего лишь на долю секунды показался страх. Тот глубокий, вязкий, чиновничий страх перед ошибкой, которая может в одночасье разрушить все, что он выстраивал годами.
Преследование бастарда главы Третьего отделения. Обвинительный приговор без адвоката. Эфирная стерилизация. Рудники. Если хоть слово из того, что сказала графиня, окажется правдой, Верховского может ждать не просто увольнение, а кое-что похуже.
Графиня закрыла папку и посмотрела на своего оппонента.
— Ваш приговор, инспектор, основан на допущении, что перед вами бесправный простолюдин. Если это допущение ложно, то весь процесс, от допроса до вердикта, является юридически ничтожным, да к тому же еще и чреват скандалом.
Верховский хмуро пожевал губами. Его взгляд еще раз скользнул по документам. Они выглядели вполне себе подлинными. Но, несмотря на это, Верховский отлично знал, что любые бумаги можно подделать, особенно когда имеешь такие ресурсы и связи, как у графини Орловой-Чесменской.
— Ваше сиятельство, — начал он осторожно, взвешивая каждое слово, — я не ставлю под сомнение ваши намерения. Однако предъявленные документы требуют проверки, и я не могу на их основании…
— Если вы сомневаетесь в подлинности этих бумаг, — в голосе графини прозвучали холодные стальные нотки, — я требую, чтобы вы провели процедуру верификации магического источника. Прямо сейчас. У вас же есть регистратор.
Она указала взглядом на Леонтия. Тот стоял у стены с жезлом в опущенной руке и выглядел так, будто хотел провалиться сквозь каменные плиты двора.
— Только пусть он проведет не поверхностное сканирование, а полную процедуру верификации. Глубокое сканирование эфирного ядра. А затем, и это главное, пусть запросит через кристалл экстренной связи Синклита сверку полученного паттерна с архивными матрицами Дворянской Герольдии. Прямо сейчас. При свидетелях.
Она сделала многозначительную паузу.
— Я настаиваю на этом, как вдова графа Орлова-Чесменского и действующий попечитель данного заведения.
Виленский шагнул вперед, подхватывая.
— Согласно статье сорок четвертой Уложения, — его голос звучал с механической точностью хорошо отлаженного часового механизма, — в случае возникновения обоснованных сомнений в сословной принадлежности обвиняемого использование магических доказательств без предварительной верификации источника является основанием для аннулирования всех улик. — Он сделал шаг ближе к Верховскому. — Отказ от немедленной проверки, инспектор, будет истолкован мною и зафиксирован в протоколе, как намеренное сокрытие информации и злоупотребление должностным положением с целью осуждения невиновного.
Еще один шаг. Виленский теперь стоял так близко к Верховскому, что мог слышать его неровное дыхание.
— Вы хотите взять на себя такую ответственность, инспектор?
Вокруг воцарилась напряженная тишина.
Верховский стоял неподвижно. Его лицо стало пепельно-серым, но, скорее, не от страха, а от ощущения, что его окончательно загнали в угол. Он просчитывал ходы с той же скоростью, что и я, только с другой стороны доски. И все они абсолютно никуда не годились.
Отказать в проверке, значит дать Виленскому формальное основание для жалобы, которая ляжет на стол князя Голицына. А если документы подлинные и проверка подтвердит, что мальчик действительно бастард князя…
Верховский молча повернулся к Леонтию и коротко кивнул.
Леонтий нервно сглотнул. Я заметил, как его кадык судорожно дернулся. Регистратор посмотрел на свой жезл так, будто видел его впервые, а потом перевел взгляд на меня. В его глазах читалась растерянность молодого человека, внезапно оказавшегося в полной и беспросветной заднице.
— Подойдите… подведите его ближе, — сказал он конвоиру, и голос его сорвался на последнем слоге.
Конвоир осторожно, почти бережно подтолкнул меня вперед. Я сделал несколько шагов и остановился перед Леонтием.
Вблизи я видел, как дрожали его пальцы, перенастраивающие жезл. Он снимал фильтры, которые используются при поверхностном сканировании, и переключал кристаллическую решетку на углубленный режим. Полная верификация. Процедура, которую обычно проводят в специально отведенном для этого помещении, а не во дворе сиротского приюта.
— Это займет… это займет несколько минут, — пробормотал Леонтий, обращаясь одновременно и ко мне, и к окружающим. — Мне нужно… прошу не двигаться.
Он поднял жезл. Кристалл на его конце засветился бледно-голубым, а потом глубоким синим светом. Сканирующий импульс коснулся моей груди.
Я почувствовал тонкое, щекочущее прикосновение к эфирному телу. Импульс прошел сквозь его верхние слои, сквозь обожженные, еще не восстановившиеся каналы, и добрался до источника.
И вот тут мне нужно было принять решение.
Источник Лиса был окружен защитой. Девятая печать Феникса сидела глубоко внутри, оплетая ядро, маскируя его истинную структуру. При поверхностном сканировании печать была невидима. Но глубинная верификация могла ее выявить, и тогда Леонтий увидел бы не просто мощный источник, а нечто, чего в природе не может существовать по определению: артефактную матрицу внутри живого эфирного тела. Это вызвало бы вопросы, на которые ни у меня, ни у окружающих, да и вообще ни у кого в Империи не нашлось бы вразумительных ответов.
Вся загвоздка состояла только в одном: блефует графиня или нет? Если все предоставленные документы — липа, то сканирование источника Лиса сразу это покажет. С другой стороны, вряд ли Анна Дмитриевна, будучи в своем уме, пошла бы на столь откровенный подлог, да еще при этом в компании уважаемого адвоката.
Осторожным и точным движением воли я потянулся внутрь, к печати. И на миг приоткрыл ее, сдвинув внешний слой защиты и обнажив ядро источника, его природную врожденную сигнатуру.
При этом я оставил скрытым все остальное: матрицы заклятий, структуру печати, следы моего сознания. Все это осталось за вторым, внутренним слоем. Леонтий должен увидеть только то, что нужно. То, что, вероятно, спасет мне сейчас жизнь.

Глава 28

Жезл вспыхнул.
Над его кристаллом развернулась объемная проекция, состоящая из переплетения светящихся линий, спиралей и узлов. Эфирная сигнатура. Мощная, глубокая, с той витиеватой сложностью, которой просто не должно быть у приютских сирот. Линии пульсировали, перетекали друг в друга, образуя уникальный родовой узор.
Леонтий уставился на проекцию. Его рот удивленно приоткрылся.
— Это… — начал он и запнулся, а потом посмотрел на Верховского. — Это паттерн высшего порядка. Минимум пятая ступень врожденного дара. Таких показателей я… на практике я с таким не сталкивался.
— Сверку, — сухо скомандовал Верховский.
Леонтий кивнул и полез в свою сумку. Достав небольшой молочно-белый кристалл на подставке, он установил его на землю возле своих ног. Затем прижал к нему жезл к и объемная проекция сигнатуры тут же втянулась внутрь.
Кристалл вспыхнул ровным пульсирующим светом. Запрос ушел в архив матриц Дворянской Герольдии.
Все замерли в ожидании.
Прошла минуты две, прежде чем кристалл мигнул зеленым и развернул ответную проекцию. Над ним засветились золотистые строки текста.
Леонтий наклонился, прочитал и побледнел.
Верховский шагнул к нему. В его руке виднелись листы с данными анализа моего магического паттерна, те, что графиня передала ему несколькими минутами ранее. Он поднес их к голографическому ответу Герольдии и принялся сверять.
Он не произнес ни слова. Но я видел, как непроизвольно дрогнули пальцы, сжимавшие бумаги.
Совпадение ключевых маркеров: 98,7 процента. Порог же юридического признания родства в сословном обществе составлял 90 процентов. Ответ из архива Герольдии полностью подтвердил содержание документов графини.
Тишина во дворе стала физически ощутимой. Она словно бы сгустилась и начала давить на уши.
Верховский медленно опустил бумаги и выпрямился. Его лицо претерпело последнюю метаморфозу: от промелькнувшего страха к непроницаемой маске. Маске чиновника, который понял, что проиграл, и теперь должен уже спасать не развалившееся дело, а свою карьеру.
Он повернулся к графине и поклонился с той точно выверенной глубиной, которая означала признание ее превосходства. Потом обратился ко мне и отвесил еще один, на этот раз весьма скромный, поклон.
— Со стороны комиссии допущена вопиющая процессуальная ошибка, — в голосе Верховского послышалась едва уловимая хрипотца. — Мальчик… то есть, господин Алексей, вы свободны. Все обвинения снимаются. Приносим глубочайшие извинения за причиненные неудобства.
Он не стал ждать ответа. Резкими рубящими жестами он указал конвоиру сначала на меня, потом на карету.
Охранник, черной тенью возвышавшийся у меня за спиной, торопливо полез за ключом. Через несколько секунд щелкнул замок, и кандалы быстро исчезли за спиной конвоира. Поморщившись, я потер запястья, на которых отчетливо отпечатались красные полосы.
Верховский уже шел к своей карете. За ним, как тень, двинулся Гордей. Последним, суетливо заталкивая кристалл связи обратно в сумку и путаясь в застежках, метнулся Леонтий.
Они забрались внутрь, дверца захлопнулась, кучер хлестнул лошадей, и экипаж тронулся, сорвавшись с мечта гораздо быстрее, чем полагалось бы по достоинству. Колеса загрохотали по булыжнику двора, карета вылетела за ворота приюта и скрылась за углом.
Во дворе остались два растерянно переглядывающихся конвоира тюремной кареты. Но и они оказались людьми вполне себе практичными. Придя в себя, один из них заскочил в экипаж, второй щелкнул вожжами, и карета поспешно выехала со двора следом за синклитовской.
Во дворе сразу стало как-то свободнее дышать. Из-за туч выглянуло солнце, запели птицы и вокруг весело залетала всяческая мошкара. Одним словом, даже природа обрадовалась исчезновению представителей Синклита.
Отец Николай стоял на крыльце. Он смотрел на меня так, будто на его глазах булыжник превратился в золото. С тем особым выражением, в котором суеверный ужас мешался с лихорадочным пересчетом собственных выгод. Его губы непроизвольно и бесшумно зашевелились, как у рыбы, выброшенной на берег.
Наконец он справился с собой.
— В-ваше… ваше благородие… — Хриплый шепот настоятеля сопровождался глубоким поклоном. — Я… я не знал…
Я посмотрел на него. Человек, который и глазом не моргнув отдал меня Синклиту, который не глядя подписал все бумаги и спал спокойно в своей мягкой постели, пока я гнил в подвале, теперь кланялся и лепетал «ваше благородие».
Сейчас мне, если честно, было на него плевать. Он казался слишком жалким, чтобы тратить на него свое время и чрезвычайно скудные ресурсы.
Вместо этого мой взгляд перевелся на Анну Дмитриевну.
Она стояла в трех шагах от меня с папкой судьбоносных документов в руках. Ветер шевелил край ее капора. Она смотрела на меня, и в ее глазах я не увидел ни триумфа победителя, ни облегчения, ни радости. Там была только глубокая печаль. Такая, которая живет в человеке годами и становится неотъемлемой его частью. А поверх этой неизбывной печали проглядывала стальная, несгибаемая решимость и… знание.
Она знала обо мне больше, чем могло показаться с первого взгляда. Намного больше.
Вопросы роились в моей голове, налезая друг на друга. Откуда документы? Когда она их добыла? И самое главное зачем? Зачем вдова графа Орлова-Чесменского, женщина с безупречной репутацией и огромным состоянием рискует своим именем и связями ради приютского мальчишки?
Что она видит, когда смотрит на меня?
Сироту Лиса? Бастарда Голицына? Или — невозможно, немыслимо, но — Константина Радомирского?
Я не знал. И это незнание было хуже кандалов.
Анна Дмитриевна нарушила тишину. Ее голос прозвучал четко и властно:
— В связи с установленным происхождением воспитанник Алексей поступает под мое личное попечительство до разрешения всех формальностей с его родом. Фаддей Игнатьевич подготовит необходимые документы. Мальчик сейчас же едет со мной.
Виленский кивнул, уже доставая из портфеля заготовленные бланки.
Заготовленные. Заранее. Бланки.
Черт меня подери, если этот пройдоха-юрист загодя не знал, чем закончится этот визит. Да, похоже, они оба об этом знали.
Я стоял посреди двора, свободный от кандалов и от приговора, но при этом почему-то чувствовал себя пешкой, которую только что переставили на другую клетку доски. Переставили сильной и умной рукой.
Вот только беда была в том, что Константин Радомирский не привык быть пешкой.
Хотя и умел быть благодарным.
Я склонил голову.
— Ваше сиятельство, — мой голос прозвучал хрипл, но вполне себе твердо, — благодарю вас.
Я выдержал небольшую паузу и продолжил:
— Здесь есть трое детей: Мышь, Тим и Костыль. Мои ближайшие помощники. Я прошу, чтобы они отправились со мной.
Я повернулся к бараку. За грязным, мутным стеклом все еще виднелись их лица. Мышь, бледная, с ладонями, прижатыми к стеклу. Тим, с расширившимися от удивления глазами. И Костыль, вцепившийся в подоконник со взглядом человека, который за последние полчаса пережил все стадии от отчаяния до безумной надежды.
Мои люди. Моя команда. Самое главное, что я построил в этой новой жизни и чем действительно дорожил.
Кирпича я не стал включать в этот список. Поместить его в стерильный мир Анны Дмитриевны, значит лишить его свободы и привычной среды. Если не на первый, то на второй день он уж точно сбежит или, что хуже, натворит каких-нибудь весьма неприглядных дел.
На Кирпича у меня были другие планы. Я в любом случае не собирался бросать его в этой дыре.
Анна Дмитриевна проследила за моим взглядом, посмотрела на окно, на три лица, виднеющихся за стеклом.
В ее глазах мелькнуло нечто новое. Не удивление, а скорее подтверждение чего-то, что она уже знала или подозревала. Мальчик, только что вырванный из лап Синклита, первым делом думает не о себе, а просит забрать своих людей.
Она чуть помедлила, но в итоге все-таки кивнула.
— Хорошо. — И повернулась к настоятелю. — Отец Николай, — тот вздрогнул, будто его ударили, — проследите, чтобы этих троих детей собрали, вымыли и снабдили всем необходимым. Мой экипаж прибудет за ними через два часа. Все должно быть сделано безупречно.
Последнее слово она произнесла с едва заметным нажимом. Настоятель понял и часто судорожно закивал, рассыпаясь в заверениях.
— Разумеется, ваше сиятельство, разумеется, все будет в лучшем виде, я лично прослежу…
Графиня уже не слушала. Она повернулась ко мне и жестом указала на свой экипаж.
— Идемте, Алексей.
Я направился к карете. Ноги слушались плохо, но я старался идти прямо.
У кареты Виленский придержал дверцу. Я шагнул на ступеньку, и тут ноги все-таки меня подвели: колено подогнулось, рука судорожно вцепилась в дверной косяк. Виленский молча подставил локоть. Я принял помощь, забрался внутрь и сел на обитое бархатом сиденье.
Бархат. После каменного пола изолятора я сидел на настоящем бархате. Тело отозвалось мгновенно, помимо воли, мышцы расслабились, плечи опустились, и я понял, что последние трое суток держался исключительно на упрямстве. Теперь, когда напряжение отпустило, на меня разом навалилась тяжелая усталость.
Графиня села напротив. Виленский рядом с ней, положив портфель на колени. Дверца закрылась и кучер тронул лошадей. Карета, покачнувшись, выехала со двора приюта.
Я смотрел в окно: серая улица, серое небо, серые стены домов. Мимо проплыл забор приюта, знакомый, облезлый, с тайным лазом со стороны пустыря, через который Мышь проникала наружу. С тем самый лазом, с которого все покатилось к катастрофе.
В карете было тихо. Виленский деловито перебирал бумаги. Графиня молчала, сложив руки на коленях. Она не торопилась что-то объяснять. Похоже, ждала, пока я хоть немного приду в себя.
Оторвав взгляд от окна, я посмотрел на нее.
— Ваше сиятельство, — начал я. Голос к этому моменту сел окончательно. — Вы спасли мне жизнь. И я не настолько наивен, чтобы полагать, что это было продиктовано исключительно попечительским долгом.
Я больше не старался скрыть свою прежнюю натуру и перешел на более свойственный мне язык аристократов, язык взрослых людей.
В карете повисла продолжительная тишина, нарушаемая лишь скрипом кареты и стуком копыт по мостовой.
Анна Дмитриевна внешне никак не отреагировала на изменение стиля моей речи.
— Вы наблюдательны, — наконец, задумчиво произнесла она. — Для четырнадцатилетнего мальчика просто необычайно наблюдательны.
Это не прозвучало из ее уст, как комплимент. Скорее, как прощупывание почвы под ногами.
— Мне пришлось рано повзрослеть, — ответил я. Это была дежурная и вполне безопасная фраза. Фраза, которая ничего не объясняет.
Виленский перестал шуршать бумагами. Я почувствовал его ненавязчивое, профессиональное внимание. Он слушал и оценивал.
Анна Дмитриевна чуть наклонила голову.
— Алексей, я буду с вами откровенна. Не полностью, конечно, но достаточно, чтобы вы осознали свое положение.
Она сделала паузу, собираясь с мыслями и тщательно подбирая слова.
— Документы, которые я предъявила инспектору, однозначно свидетельствуют, что вы действительно сын Владимира Сергеевича Голицына. Незаконнорожденный, тайно крещенный и намеренно спрятанный.
Она произнесла это ровно, без лишнего драматизма.
— Ваша мать, Дарья, служила горничной в его тверском поместье. Она умерла, когда вам не исполнилось и суток. Князь распорядился отправить ребенка в приют, подальше от Петербурга, от двора, от пересудов. Через полгода он женился на дочери министра Милютина. Удачный брак, двое законных сыновей. Ваше существование было… неудобным.
Я слушал и впитывал. Каждое слово ложилось в картину, которую мой разум выстраивал с жадной, голодной ясностью. Итак, Лис действительно бастард Голицына. Не подделка, не фикция, а настоящий, живой факт, похороненный четырнадцать лет назад в тверской земле вместе с горничной Дарьей.
— Почему именно сейчас? — спросил я.
Это был прямой вопрос. Возможно, слишком прямой для приютского мальчишки, только что спасенного от рудников. Но, как я уже упоминал, мне осточертело притворяться. Тело было измотано, источник пуст, резервы хитрости и осторожности выжжены до дна. Оставалось только неуемное желание докопаться до сути.

Глава 29

Анна Дмитриевна не удивилась вопросу, словно именно его и ждала.
— Потому что три дня назад кое-кто совершил поступок, который невозможно было проигнорировать.
Она не уточнила, что это был за поступок, и откуда ей стало об этом известно, но посмотрела на меня так, что я понял: она знает. Возможно не все, но вполне достаточно.
— Я наблюдала за вами с первого визита в приют, — продолжила она. — Мальчик, который составляет отчеты, недоступные половине чиновников губернской управы. Мальчик, который лечит кучера средствами, которых нет в аптекарском реестре. Мальчик, чьи успокоительные пилюли действуют лучше, чем продукция лицензированных алхимиков.
Она медленно загибала пальцы.
— И внезапно эфирный всплеск первого класса. В приюте. Там, где максимальная магическая активность исходит от охранных рун на стенах, которые я сама когда-то оплачивала.
Графиня устало откинулась на спинку сиденья. И это было первое человеческое проявление слабости, которое я от нее увидел.
— Я не знаю, кто вы на самом деле, Алексей. Но я знаю, кем вы уж точно не являетесь. Вы не простой приютский сирота и даже не заурядный отпрыск княжеского рода. И мой долг перед вашей матерью, которую я знала, и перед собственной совестью не позволить Синклиту уничтожить вас.
Вот оно что! Выходит, графиня лично знала Дарью, мать Лиса. Еще один фрагмент мозаики встал на место.
Я ничего не ответил и, кажется, на минуту глубоко задумался. Карета покачивалась, колеса стучали по мостовой, за окном проплывали фасады домов, чем дальше от приюта, тем чище и наряднее. Мы двигались в сторону центра.
Виленский деликатно кашлянул.
— Позвольте практическое замечание, ваше сиятельство. — Он обращался к графине, но говорил и для меня. — Юридически ситуация молодого человека теперь следующая. Обвинения сняты. Процессуальные нарушения зафиксированы мною в протоколе и будут направлены в канцелярию Судебной палаты. Факт происхождения неопровержимо подтвержден архивом Дворянской Герольдии. Однако признание Алексея законным сыном князя Голицына — отдельная процедура, требующая либо добровольного акта со стороны князя, либо решения Сената.
Он повернулся ко мне.
— До тех пор, молодой человек, вы находитесь в подвешенном положении. Формально вы дворянин по крови, но без документального статуса. Фактически же состоите под защитой Анны Дмитриевны, как вашей попечительницы. Советую вам не покидать ее дом без сопровождения. И пока что ни при каких обстоятельствах не использовать магию.
Последнюю фразу он произнес с особым нажимом, окинув меня пристальным взглядом. Мне даже показалось, что он знает или хотя бы догадывается, что мои способности выходят далеко за рамки того, что должен уметь обычный одаренный магией подросток.
— Я понимаю, — кивнул я.
И я действительно понимал. Мое положение было лучше, чем час назад, неизмеримо лучше. Но оно отнюдь не являлось безопасным. Синклит отступил, но не исчез. Верховский сейчас наверняка составляет рапорт, в котором постарается представить ситуацию в выгодном для себя свете. Князь Голицын, когда узнает последние новости, может отреагировать непредсказуемо. Бастард, о существовании которого он предпочел забыть, внезапно воскресший и связанный с магическим скандалом, — это совсем не подарок. Более того, — это проблема.
А еще Мышь, Тим и Костыль. Через два часа за ними приедет экипаж. Они окажутся в доме графини, в чужом, непонятном, пугающем мире. Мышь, которая несколько дней назад чуть не умерла. Тим, который до приюта жил под мостом. Костыль, который доверяет только мне и силе своего характера.
Мне нужно будет подготовить их и объяснить, как действовать дальше. Но для начала следует понять, где мы конкретно окажемся, в каком статусе и с какими перспективами.
Карета свернула на широкую, обсаженную липами улицу. Дома здесь стояли в глубине участков, за коваными оградами. Это были самые настоящие особняки. Жилье старого устоявшегося привилегированного дворянства.
Экипаж остановился у ворот двухэтажного дома с белыми колоннами и неброским фронтоном. Ни герба, ни вензелей на фасаде, ни вычурных статуй возле стен. Только ухоженный палисадник и чисто выметенные дорожки.
Кучер, тот самый Афанасий, которому я помогал с его недугом, спрыгнул с козел и открыл дверцу.
Виленский вышел первым и подал руку графине. Она ступила на землю и, обернувшись ко мне, сказала:
— Добро пожаловать, Алексей.
Я выбрался из кареты. Ноги были ватными, перед глазами вновь поплыло, но я изо всех сил старался твердо стоять на земле. Свежий, чистый, пахнущий цветами ветерок ударил в лицо, придавая сил.
Дом. Настоящий дом. С камином, десятками комнат и дорожкой, которую кто-то подметает каждое утро.
Я попытался вспомнить, когда в последний раз был в настоящем доме. Не в лаборатории, не в мастерской и уж тем более не в приюте. Память услужливо снабдила ответом. Собственный особняк на Мойке. За три дня до того, как меня бесцеремонно убрали с дороги, словно отслужившую старую мебель.
Я шагнул на дорожку и двинулся к крыльцу вслед за графиней.
Дверь открылась раньше, чем мы поднялись по ступеням. На пороге стояла женщина лет пятидесяти, грузная, широколицая, в темном платье с белым передником. Экономка, определил я автоматически. Она окинула меня быстрым, внимательным взглядом, оценивая бледность, худобу, круги под глазами, грязную рваную одежду, а потом посторонилась, пропуская в дом.
— Глафира Петровна, — распорядилась графиня, не замедляя шага, — приготовьте гостевую комнату в восточном крыле. Ванну, чистую одежду, горячий бульон. Через два часа прибудут еще трое детей: девочка и двое мальчиков. Для них подготовьте комнаты рядом с гостевой. Одну для мальчиков и вторую для девочки. И, Глафира Петровна, — сделав небольшую паузу, добавила Анна Дмитриевна, — вероятно, они будут напуганы. Обращайтесь с ними помягче и объясните, что тут к чему.
— Слушаюсь, ваше сиятельство, — экономка присела в коротком поклоне и исчезла в глубине дома.
Мы вошли в прихожую. Мраморный пол, темные деревянные панели, зеркало в бронзовой раме, вешалка с одиноким пальто. Здесь пахло воском и сухими цветами. И было очень тихо. Ни суеты, ни лишних людей. Это был дом женщины, которая ценит покой.
Виленский остановился у порога.
— Ваше сиятельство, я вернусь к вечеру с подготовленными документами для попечительства. Молодой человек, — он посмотрел на меня, — отдыхайте. Вам это необходимо.
Он поклонился и вышел.
Я остался наедине с графиней в тихой прихожей огромного пустого дома.
Анна Дмитриевна сняла перчатки. Медленно, палец за пальцем. Положила их на столик у зеркала. Развязала ленты капора и сняла его. Ее темные волосы волнами легли на плечи.
Без капора и перчаток, без привычной ледяной маски она выглядела иначе: более мягкой и одновременно усталой.
Она повернулась ко мне.
— Да вы едва на ногах стоите, Алексей.
— Есть немного, — кивнул я. Отрицать очевидное было бессмысленно.
— Тогда все расспросы и объяснения подождут. Главное сейчас: ванна и еда.
— Позвольте всего лишь один вопрос, — я поднял руку, но жест вышел слабым. — Прошу вас.
Анна Дмитриевна ничего не ответила, лишь выжидательно посмотрела на меня.
— Вы сказали, что знали мою мать. Дарью, горничную князя.
— Да.
— Вы сказали, что наблюдали за мной, что заказали анализ эфирного паттерна и собрали документы. Все это требует времени и долгой, тщательной подготовки.
Графиня молчала, ожидая итогового вопроса.
— Вы начали готовить эти документы задолго до того, как Синклит пришел за мной. Зачем?
Анна Дмитриевна ответила не сразу. На секунду он опустила глаза. А когда она их вновь подняла, в них промелькнуло нечто, чего я никак не ожидал увидеть. Уязвимость. Тонкая трещина в броне, которую она тут же залатала.
— Потому что я дала слово, — сказала она. — Четырнадцать лет назад. Дарье. На ее смертном одре.
Она на миг замолчала. Слова, пролежавшие полтора десятилетия в самых темных уголках памяти, давались ей слишком тяжело.
— Дарья была не просто горничной. Она была дочерью моей гувернантки и выросла в нашем доме. Мы были с ней почти одного возраста. Играли вместе, вместе росли. Потом наши пути разошлись. Когда она забеременела от князя, тот отослал ее в дальнее поместье. Я узнала слишком поздно. Успела приехать только к родам. Они были тяжелые. Повитуха… — Анна Дмитриевна споткнулась на полуслове и какое-то время молчала. — Дарья прожила еще три часа. И все время просила только об одном: чтобы я присмотрела за ребенком. Я дала слово.
Она пронзительно посмотрела мне в глаза.
— И нарушила его. На четырнадцать лет. Князь забрал ребенка раньше, чем я успела что-то сделать. Упрятал в приюте, замел следы. Поначалу я опустила руки. А потом все-таки взялась за поиски. Я искала вас семь лет, Алексей. Семь долгих лет. Никодимовская богадельня — это последнее место, где я догадалась бы посмотреть. А вы все это время были у меня практически под носом. И внезапно этот случай с Афанасием… Он все и решил. Я увидела в вас что-то… И решила проверить. Наняла детектива. Он снял показания с вашего магического источника в одну из ночей, когда вы крепко спали.
Я ошарашенно слушал эти откровения. Особенно последнее. Единственные две ночи, когда я отключал печать Феникса, чтобы максимально восполнить силы, — это ночи после исцеления Мыши. Выходит, именно тогда, пользуясь всеобщей суматохой, на территорию приюта и проник этот самый детектив.
Я стоял в притихшей прихожей и переваривал услышанное. Аналитический ум Радомирского раскладывал все факты по полочкам: хронология, мотивация, логика поступков. Все сходилось. Женщина, давшая обещание умирающей подруге. Женщина, которая долго и упорно искала и, наконец, нашла.
И когда система обрушилась на ее подопечного, ударила в ответ. Быстро, точно, наотмашь.
Все сходилось.
И все равно чего-то не хватало.
Обещание умирающей подруге — это, конечно, мощный мотив. Вполне достаточный, чтобы оправдать долгие и упорные поиски. Но этого все равно не хватит, чтобы объяснить сегодняшнее утро. Публичное столкновение с Синклитом, обвинение в адрес системы, козырь в виде имени князя Голицына — это не просто выполнение обещания. Это война. Маленькая, точечная, но война. И за эту войну придется платить.
Зачем ей это?
Четырнадцатилетний бастард, особенно если это бастард Голицына, не стоит такого риска. Не для женщины ее положения. Не в этой Империи.
Что-то еще. Есть что-то, о чем она пока предпочла умолчать.
— Благодарю вас, — искренне произнес я. — За Дарью. За маму. И за то, что сдержали слово.
Эти слова дались мне не просто. Я не знал эту женщину, не помнил ее лица, не чувствовал к ней ничего, кроме холодного уважения к чужой судьбе. Но тело, в котором я жил, несло ее кровь. И это значило больше, чем мое незнание.
Анна Дмитриевна сдержанно кивнула. Но я заметил, как дрогнули ее губы.
— Идемте, Алексей, — негромко произнесла она, быстро взяв себя в руки. — Глафира Петровна ждет.
Она повела меня по коридору. Темные деревянные панели, магические лампы в бронзовых держателях, ковровая дорожка, приглушающая шаги. Дом был небольшим по меркам аристократии: два этажа, полтора десятка комнат, не считая хозяйственных. Ни позолоты, ни лепнины, ни портретов в полный рост. Мебель добротная, старинная. Везде ощущался легкий изысканный вкус и одновременно с ним практичность и простота. Это был дом человека, которому не нужно доказывать свое положение обстановкой.
Мы поднялись на второй этаж. Графиня открыла дверь в конце коридора.
— Это ваша комната.
Я вошел.
Это было небольшое, светлое помещение, с единственным большим окном, выходящим в сад. У стены стояла кровать. Настоящая кровать с пружинным матрасом, бельем и подушкой. У окна расположился стол, рядом с ним стул, а сбоку комод. На комоде стоял кувшин с водой и кружка. На спинке стула висела сложенная чистая одежда: рубашка, панталоны, чулки.
Эта простая скромная комната после приюта смотрелась, как невообразимая роскошь.
— Ванная — в конце коридора, — сказала графиня из-за моей спины. — Глафира Петровна уже греет воду. Бульон принесут сюда.
Я стоял посреди комнаты и смотрел на кровать, на белую подушку, на тонкое покрывало.
Внезапно тело предало меня. Колени подогнулись. Резко, без предупреждения. Я успел ухватиться за спинку стула и с трудом устоял. Графиня, конечно же, это заметила.
Она не засуетилась и не бросилась помогать. Просто стояла в дверном проеме и ждала, пока я справлюсь сам. Достойный поступок женщины, которая никогда не имела своих детей, но при этом прекрасно знает, как вырастить сильного и способного за себя постоять мужчину.
И конечно же я справился и выпрямился.
— Скоро прибудут ваши люди, — сказала Анна Дмитриевна. — Отдохните до тех пор. Вечером поговорим.
Она вышла и тихо прикрыла за собой дверь.

Глава 30

В этот миг впервые за много дней меня окружила настоящая, домашняя, уютная тишина. Не та мертвая, давящая тишина изолятора, нарушаемая непрестанно капающей водой и писком крыс. Эта тишина была другой. Она непреклонно и уверенно возвращала меня к жизни под мерное тиканье часов на стене, шорох листвы за окном и далекий скрип половиц под ногами экономки.
Я сел на кровать. Матрас подо мной оказался невероятно мягким.
Мои руки дрожали мелкой, частой дрожью, которую невозможно остановить одним лишь усилием воли. Адреналин, накопившийся в теле, постепенно выходил. Напряжение последних дней: подвал, холод, допрос, приговор, ожидание кареты, двор, кандалы — все это постепенно исчезало, растворяясь в тепле и уюте окружающей обстановки.
Я поднял руки и осмотрел запястья. Красные полосы от кандалов уже наливались синевой. К вечеру будут багровые, через три дня пожелтеют, а через неделю полностью сойдут.
А вот следы на эфирном теле исчезнут еще нескоро.
Я закрыл глаза и обратился внутрь себя. Это было привычное движение, рутинная диагностика, ставшая ежедневным ритуалом с момента перерождения. Источник… почти пуст. Тонкий, еле ощутимый ручеек энергии, сочащийся из него. Девятая печать Феникса на месте. Я нащупал ее цельные контуры. Она с легкостью пережила и контрзаклятие, и все остальное. А вот каналы, по которым текла энергия от источника к периферии, были обожжены, воспалены, а местами вообще разорваны.
Без стабилизирующих артефактов восстановление займет около четырех недель.
Месяц без магии, без защиты, без возможности почувствовать слежку, отвести взгляд патруля, создать простейший щит.
Голый, беззащитный, в чужом доме, под чужим именем, с новой чужой историей.
Я резко открыл глаза и крепко сжал зубы.
Хватит! Прекратить распускать нюни!
Ты свободен. Рудники отменяются. Мышь жива. Команда скоро вновь будет в сборе. Ты в теплом и уютном доме, куда через час привезут твоих людей.
И, несмотря на все свои потери, ты приобрел кое-что, чего у тебя не было раньше. Покровительство и имя. Пусть чужое, пусть бастардское, но при этом вполне себе дворянское, которое действует на чиновников вроде Верховского, как серебро на нечисть.
Это можно использовать.
Но не сейчас. Сейчас меня ждут бульон, ванна и сон. Тело нуждается в ремонте не меньше, чем магический источник. И впервые за все время в теле Лиса у меня есть возможность дать ему то, что нужно: безопасность, тепло и еду.
В дверь постучали.
— Войдите, — по старой, начавшей просыпаться привычке, ответил я.
На пороге появилась Глафира Петровна с подносом. На нем возвышалась фарфоровая миска с бульоном, от которого поднимался пар, ломоть белого хлеба и кружка теплого молока.
Она поставила поднос на стол, окинула меня тем же придирчивым взглядом, что и в прихожей, и произнесла:
— Ванна будет готова через четверть часа, голубчик. Покушайте пока. Но для начала извольте умыться. — И она указала в сторону неприметной ширмы, отгораживающей дальний угол.
Там обнаружился небольшой столик с кувшином воды и тазом. Экономка помогла мне привести себя в порядок и, осмотрев меня, удовлетворенно кивнула.
— Благодарю вас, милейшая Глафира Петровна. — Я искренне улыбнулся ей, вытираясь чистым полотенцем.
На лице экономки расцвела ответная улыбка.
— Приятного аппетита, голубчик. Если изволите добавки, дайте мне знать. Но перед ванной лучше сильно не наедаться. — Глафира Петровна прошлась по мне несколько удивленным и одновременно заинтересованным взглядом, а потом направилась к дверям.
Когда она вышла, я устроился за столом и придвинул к себе миску. Руки все еще дрожали. Первый глоток горячего, наваристого бульона прошел по горлу теплой приятной волной. Тело отозвалось мгновенно. Жадно, на уровне инстинкта оно завопило: «Еще, еще, еще!»
Переборов этот мощный посыл, я заставил себя есть медленно, маленькими глотками. После трех дней вынужденной голодовки нельзя было набрасываться на еду. Ослабленный организм может банально не выдержать.
Бульон закончился слишком быстро. Я отломил кусок хлеба, размочил его в остатках на дне миски и медленно прожевал. Молоко пил точно так же: мелкими глотками, давая желудку время принять каждую порцию.
Когда поднос опустел, я откинулся на спинку стула и прислушался к себе. Тепло разливалось от живота к конечностям. Дрожь в руках стала заметно тише.
Я встал, подошел к окну и выглянул наружу. Небольшой сад за домом был ухожен с той же неброской тщательностью, как и все остальное. Аккуратно подстриженные кусты сирени вдоль ограды, несколько яблонь, гравийная дорожка. За оградой виднелись крыши соседних домов. Район был тихий, респектабельный. Не Дворцовая набережная, конечно, но вполне достойный. Именно такое место и выбрала бы Анна Дмитриевна: без показной роскоши, но с безупречным окружением.
Стук в дверь вернул меня к реальности.
— Ванна готова, Алексей, — раздался голос Глафиры Петровны.
Я вышел в коридор и двинулся в сторону ванной комнаты. Она оказалась сравнительно маленькой, но в ней стояла настоящая медная ванна, наполненная горячей водой. Пар поднимался к потолку. На табурете лежало полотенце, кусок добротного марсельского мыла и гребень.
Я разделся и осторожно опустился в воду.
Первые несколько секунд горячая вода обжигала измученную кожу. Потом пришло блаженство. Настоящее, физическое, почти болезненное в своей интенсивности. Скрученные в узлы мышцы начали медленно расслабляться. Я погрузился по шею в воду и блаженно прикрыл глаза.
Тело ликовало. А разум наконец получил возможность отдохнуть.
Я позволил себе десять минут просто лежать. Не думать, не анализировать, не строить грандиозных планов, а просто расслабиться и выдохнуть. Это была не роскошь, а необходимость: перегруженный мозг нуждался в перезагрузке так же, как тело нуждалось в пище.
Потом я взял мыло и начал методично отмывать себя. Грязь сходила слоями. Подвальная сырость, пот допросов, пыль двора, въевшаяся копоть приюта — все это уходило в постепенно мутнеющую воду. Я тер кожу до красноты, осторожно обходя синяки на запястьях и старые, еще приютские ссадины на ребрах.
Когда я вылез из ванны, вытерся и надел чистую одежду, оставленную Глафирой Петровной, в зеркале на стене отразился совсем другой человек. Не тот тощий, грязный, загнанный зверек, которого утром вели в кандалах к тюремной карете. Худой — да, изможденный — безусловно. Но чистый и обновленный. С прямой спиной и ясными глазами.
Я вернулся в комнату, лег на кровать и, завернувшись в одеяло, уставился в потолок.
Сон навалился мгновенно, не дав мне ни единого шанса на какую-либо деятельность.
* * *
Меня разбудили детские голоса на первом этаже. Негромкие, приглушенные, но отчетливо различимые в гулкой тишине большого дома.
Я сел на кровати. За окном серели сумерки. Часы на стене показывали четверть шестого. Я проспал что-то около трех часов. Тело все еще ломило, но голова была необыкновенно ясной.
Я быстро привел себя в порядок, пригладил волосы и спустился по лестнице.
В прихожей стояли трое: Мышь, Тим и Костыль. Рядом с ними Глафира Петровна с выражением профессионального ужаса на лице: трое грязных, оборванных, испуганных приютских детей на ее безупречном паркете.
Мышь увидела меня первой. Ее лицо, бледное, осунувшееся после болезни, но все равно невероятно живое, мгновенно изменилось. Она тут же вся выпрямилась, расправила плечи, и страх, сковывавший ее с момента прибытия, мгновенно отступил.
— Лис, — тихо прошептала она, глядя на меня расширившимися от удивления глазами.
Похоже она не ожидала увидеть меня чистым, причесанным, да еще в таком сравнительно щегольском наряде.
Тим шагнул ко мне и остановился, не зная, как вести себя в этой обстановке. Костыль стоял чуть позади, опираясь на новую, видимо, выданную в приюте, трость и окидывая прихожую цепким настороженным взглядом.
— Все живы здоровы? — коротко спросил я, улыбнувшись.
— Все, — ответил Тим. — А ты… Лис, что происходит? Нам сказали: собирайтесь, едете к графине. А до этого… ходили слухи, что тебя…
— Потом, — мягко оборвал я. — Все вопросы потом. Для начала вам надо привести себя в порядок.
Я от души порадовался, что все мы успели избавиться от вшей, иначе экономку бы удар хватил.
Я повернулся к ней.
— Глафира Петровна, могу я попросить вас о помощи? Этим троим детям нужно то же, что и мне: горячая вода, бульон, чистое белье. Найдется?
Экономка внимательно посмотрела на меня и что-то в ее взгляде смягчилось.
— Найдется, голубчик, — ответила она, жалостливо поглядывая на моих друзей. — Давайте-ка, пойдемте. — И она повела их наверх, бережно придерживая Костыля за плечо, после того, как тот споткнулся о ступеньку.
Я остался в прихожей один. Прислонился к стене и выдохнул.
Все трое здесь. Добрались в целости и сохранности. Здесь они будут в полной безопасности.
Вечер наступил незаметно. Глафира Петровна оказалась женщиной удивительной. Не задав ни единого лишнего вопроса, она разместила всех троих в двух комнатах на втором этаже. Мышь в отдельной маленькой комнатке, Тима и Костыля вместе. Накормила, позволила вымыться, а потом нашла какую-то сносную одежду, немного великоватую, но зато теплую и чистую.
Когда я заглянул к ним около семи, передо мной предстала умиротворяющая картина. Тим спал, свернувшись калачиком на кровати, с выражением глубокого и безмятежного покоя на лице. Костыль сидел на краю своей постели и осторожно ощупывал простыню, будто не верил, что она настоящая. Мышь устроилась у окна в их комнате и молча смотрела на сад.
— Как ты? — войдя, тут же спросил я.
Она обернулась.
— Лис… ты спас меня, — тихо произнесла она, глядя на меня своими огромными глазами. — Я знаю. Мне рассказали.
Я, признаться, сразу не нашелся, что ответить.
— Лис. Из-за меня тебя чуть не…
— Нет, — перебил я. — Не из-за тебя. А из-за того, что кто-то наложил на тебя это заклятие. Вот с него мы и спросим. Только позже. А сейчас тебе надо поспать. Завтра будет длинный день.
Она кивнула и, еще раз благодарно посмотрев на меня, вышла в свою комнату. Перекинувшись парой слов с Костылем, я посоветовал ему тоже ложиться и как следует выспаться. Завтра они должны предстать перед хозяйкой этого дома в своем лучшем виде. Костыль был явно не против. И получив от меня уверения, что ему ничего не угрожает, и что я буду рядом, в соседней комнате, он тут же забрался под одеяло. Пожелав ему спокойной ночи, я вышел в коридор.
Вопрос о том, кто атаковал Мышь, оставался открытым. Деструктивное боевое заклятие — это вам не уличная шалость. Его наложил тот, кто знал, что делает. И, вероятнее всего, целью была не Мышь, а я. Она же стала средством, ловушкой, рассчитанной на то, что я не смогу пройти мимо умирающего друга.
И расчет оказался верным.
Но об этом — потом. Сейчас же меня ждал разговор с графиней.
Анна Дмитриевна ждала меня в гостиной на первом этаже. Небольшая комната, обставленная с уже привычной простотой: два кресла у камина, низкий столик, книжный шкаф у дальней стены. В камине горел огонь. На столике стоял чайник с двумя чашками и тарелка с бисквитами. Графиня сидела в одном из кресел. Выглядела она собранной и даже несколько напряженной. На ее коленях лежала тоненькая папка.
Я вошел и с ее немого позволения уселся напротив.
Несколько секунд мы просто молчали. Огонь в камине потрескивал, отбрасывая теплые отблески на стены. Я смотрел на Анну Дмитриевну и видел одновременно двух женщин. Ту, из прошлой жизни, яркую, ироничную, откладывающую вышивание, чтобы послушать наши с Владимиром споры об эфирной энергетике. И ее теперешнюю, несколько постаревшую, с горькой складкой у рта и усталыми глазами, в которых, впрочем, порой проскакивал прежний огонь увлеченной бурной деятельности.
— Ваши люди устроены, — произнесла она наконец, чтобы хоть как-то начать разговор.
— Благодарю, — я слегка склонил голову.
— Девочка… — Графиня чуть помедлила. — Она была при смерти, когда вы применили то заклятие?
— Да.
— И вы знали, чем это обернется для вас?
— Знал.
Анна Дмитриевна кивнула, будто я только что подтвердил уже известный ей факт.
— Я обещала вам вечерний разговор, Алексей. — Она выделила имя. — И я намерена его провести. Но прежде… вот это.
Она раскрыла папку, лежавшую на коленях, и протянула мне исписанный лист бумаги. Обычный, без водяных знаков и печатей. Текст был написан от руки, аккуратным, несколько угловатым почерком.
Я взял лист и принялся с интересом читать.

Глава 31

«Ваше сиятельство, мальчик из Никодимовского приюта, известный Вам, как Лис, попал в поле зрения Синклита. Вчера на территории приюта был зафиксирован мощный эфирный всплеск первого класса. Источником являлся этот юноша. Комиссия уже направлена. Ему грозит стерилизация и рудники. Вся надежда только на Вас.»
Подписи не было.
Я просмотрел текст трижды. И отнюдь не его содержание занимало меня. В суть я вник при первом прочтении. Больше всего меня заинтересовал почерк.
Характерный наклон букв. Заостренные вершины у «м» и «н». Необычно длинные нижние выносные элементы у «р» и «у». Так пишут люди, привыкшие к мелкой чертежной работе, где рука постоянно тянется вниз за линией контура. И главное, буква «д» с той самой завитушкой в нижнем хвостике, которую я сам когда-то высмеивал, называя ее павлиньим хвостом.
Павел Елагин.
Это письмо написал именно он. У меня не было никаких сомнений на этот счет.
— Вы узнаете руку? — негромко спросила графиня, внимательно наблюдая за моим лицом.
Я поднял на нее глаза. В ответном взгляде не было ни хитрости, ни нажима. Анна Дмитриевна просто ждала моего ответа.
Я мог бы солгать. Мог бы пожать плечами и сказать, что не имею понятия, кто автор. Но в этот момент я вдруг отчетливо осознал, что ложь в этом случае будет огромной ошибкой. Эта женщина только что вытащила меня из-под катка Синклита. Она подготовила документы, адвоката, разыграла партию, которая может стоить ей репутации и связей. И если она показывает мне это письмо, значит, ждет не вежливого отрицания, а правды. Или хотя бы ее части.
— Знакомый почерк, — ответил я сдержанно. — Но прежде чем мы продолжим, Анна Дмитриевна, скажите, это письмо и стало причиной вашего визита в приют?
— Именно так, — подтвердила графиня. — Я была не в курсе произошедшего. И если бы не это письмо… Оно было доставлено мне на следующий день после случившегося.
Расчет Павла оказался безупречным. Однако сам факт появления этого письма неизбежно порождал вопросы.
Вопросы, которые графиня задает мне прямо сейчас.
— Автора письма я знаю, — произнес я, возвращая лист. — Это человек, который мне помогает. Подробности я пока не готов раскрыть. Не потому что не доверяю вам, а потому что безопасность этого человека зависит от его анонимности. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием, ваше сиятельство.
Анна Дмитриевна взяла лист и аккуратно убрала его обратно в папку.
— Понимаю, — ответила она. — У каждого есть право на свои тайны. До определенного предела, конечно.
Она налила чай. Ее движения были точными и выверенными. Но я заметил, как чуть дрогнула чашка, когда она ставила ее передо мной. Графиня волновалась. Мастерски это скрывала, но волновалась.
— Алексей, — начала она, и по тону я понял, что сейчас прозвучит нечто, к чему она готовилась заранее. — В карете я рассказала вам о вашей матери. О Дарье. О данном ей обещании.
Анна Дмитриевна немного помолчала.
— Однако обещание, данное умирающей подруге, недостаточный повод, чтобы вот так вот в открытую бросить перчатку в лицо Синклиту. Я могла бы сделать все по-тихому. Но это заняло бы гораздо больше времени. И не факт, что вы дожили бы до этого момента.
Вот так. Прямо и без обиняков.
Анна Дмитриевна отпила чай, поставила чашку и несколько секунд смотрела на огонь в камине, а потом продолжила:
— Мой муж погиб при Аустерлице пять лет назад. В тот день я потеряла не только мужа. Я потеряла будущее.
Она сделала паузу. Огонь в камине отбрасывал теплые тени на ее лицо, и на мгновение я вдруг увидел в ней ту прежнюю Анну Дмитриевну, молодую и полную жизни.
— У Владимира был один очень хороший друг. Его звали Константин Андреевич Радомирский. Это был величайший ученый и маг современности. И знаете, Алексей, Владимир верил в этого человека. Не просто как в гениального изобретателя. Он верил в его идею. В то, что магия должна принадлежать не сословию, а народу. Что эфирная энергия — это не привилегия, а право. Когда Владимир погиб, я решила, что эта идея умерла вместе с ним. А потом убили и самого Радомирского. И я окончательно в этом убедилась.
Я слушал, не шевелясь.
— Пять лет, Алексей. Пять лет я жила в доме, где все напоминало о человеке, которого больше нет. Вышивала, принимала визиты, ездила в приют, раздавала деньги на благотворительность. Жила так, как живут вдовы моего круга: достойно, тихо и… совершенно бессмысленно.
Она повернулась ко мне. В ее глазах я вдруг увидел нечто, от чего перехватило дыхание. Огонь. Тихий, глубоко спрятанный, но при этом живой и жаркий.
— А потом я приехала в приют и увидела вас.
В гостиной повисла тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в камине, да мерным тиканьем часов.
— Мальчика-сироту, — продолжила она, — который поставил диагноз моему кучеру точнее, чем выпускник Медико-хирургической академии. Который говорил со мной языком, невозможным для четырнадцатилетнего беспризорника. Который смотрел мне в глаза так, как на меня не смотрел ни один ребенок в моей жизни. Не снизу вверх, а на равных.
Я почувствовал, как напряглись мышцы спины. Она подходила к самому главному.
— Я начала наблюдать. Исподволь расспрашивала настоятеля. Он расхваливал по большей степени себя, приписывая ваши заслуги собственному попечительству. Потом поговорила с кухаркой. Та рассказала мне о пилюлях и мыле. И с каждым услышанным ответом мне становилось все… — она подыскивала слово, — … страшнее.
— Страшнее? — переспросил я.
— Да. Потому что я узнавала.
Она произнесла это тихо. Почти шепотом.
— Я узнавала способ мышления. Манеру решать задачи. Привычку превращать любой подручный материал в инструмент. Стремление помогать не просто из жалости, а из расчета, но расчета, за которым всегда стоит не собственный интерес, а нечто большее.
Она на миг замолчала, а потом выдала вердикт:
— Вы напомнили мне Константина Радомирского, Алексей.
Слова упали в тишину, как камни в глубокий колодец.
— Не внешне, не буквально. Но… — Она запнулась, подыскивая нужные слова. — Именно так работал его ум. Так он подходил к людям. Так он строил свои маленькие системы. И каждая из них работала, потому что за ней стояло абсолютное понимание того, как устроен этот мир.
Она подняла руку, предупреждая мой ответ.
— Я не безумна. Я не утверждаю, что вы — это он. Такие вещи невозможны. Я уверена в этом. — Она снова на секунду запнулась. — Или, по крайней мере, была уверена до недавнего времени.
Я сидел неподвижно, поддерживая на лице выражение спокойного внимания. Внутри сконцентрировалась ледяная собранность. Один неверный жест, одно лишнее слово, и все рухнет. Или, напротив, выстроится в новую конфигурацию, которую я пока не в силах просчитать.
— Анна Дмитриевна, — произнес я медленно, тщательно подбирая каждое слово, — я не могу подтвердить ваши догадки. Но и опровергать не буду. Единственное, что я могу сказать: ваш муж и Константин Радомирский верили в правильные вещи. И эти вещи не умерли вместе с ними.
Она долго на меня смотрела. Потом понимающе кивнула.
— Именно поэтому я и бросилась вас спасать, — сказала она. — Не из-за обещания Дарье. Не из-за какого-то там нереализованного материнского инстинкта, которого мне, бездетной вдове, якобы не хватает.
Голос ее окреп.
— Я сделала это, потому что впервые за пять лет увидела в вас то, что видела в Константине и в своем муже. Искру, способную разжечь настоящее пламя. Возможность, что их идея, их общая идея о мире, где магия принадлежит всем, не погибла окончательно.
Она наклонилась вперед.
— Я потеряла мужа. Потеряла его друга. Потеряла надежду. И вдруг — вы. Вы, со всеми вашими невозможными знаниями и нестандартными решениями. Пожертвовать всем ради больной девочки, когда разумнее было оступиться, остаться в тени и продолжить работать. На такое немногие способны. Именно так поступил бы Константин. Именно это сделал бы Владимир.
Она решительно выпрямилась в кресле.
— Позволить Синклиту уничтожить это? Стерилизовать и отправить на рудники? Единственный проблеск надежды, который у меня появился за пять долгих лет? — Голос ее стал жестким. — Нет. Не позволю. Даже если для этого придется поставить на кон собственную репутацию и все, что у меня осталось.
Кажется, сам воздух и окружающий эфир зазвенели от слов графини.
Я молчал. Мне нечего было добавить к услышанному. Любая фраза прозвучала бы банально или, что еще хуже, фальшиво. Вместо этого я просто встал, подошел к ее креслу и коротко, по-военному четко, поклонился. В прошлой жизни я весьма нечасто использовал этот поклон, приветствуя им людей, заслуживших мое высочайшее уважение.
Графиня почувствовала разницу с обычным поклоном. Я увидел это по тому, как на долю секунды расширились ее зрачки. Но она не произнесла ни слова. Просто приняла мой внезапный жест с достоинством женщины, привыкшей к определенному обращению. К обращению, которого четырнадцатилетний приютский мальчик не мог знать по определению.
Я вернулся в кресло. Теперь между нами установилось молчание иного рода, не напряженное и не выжидающее, а рабочее. Молчание двух людей, которые пришли к негласному соглашению и теперь готовились обсуждать практические вопросы.
— Полагаю, нам следует поговорить о том, что делать дальше, — сказал я.
— Полагаю, следует, — согласилась графиня. — Но сперва я хочу, чтобы вы поняли масштаб того, что произошло сегодня.
Она достала из папки еще несколько листов. Это были записи, сделанные рукой адвоката Виленского. Ровные строчки, пронумерованные пункты, аккуратные пометки на полях.
— Фаддей Аркадьевич составил для меня краткую справку о возможных последствиях.
Анна Дмитриевна внимательно посмотрела на меня.
— Первое. Верховский отступил, но не сдался. Он чиновник высокого ранга, такие не прощают унижений. Он доложит начальству. Доклад неизбежно дойдет до руководства Синклита, а оттуда до людей, которые принимают решения уровнем выше. И, увы, но сейчас вопрос состоит не в том, узнают ли они о вас, а в том, когда именно это случится.
— Понимаю.
— Второе. Имя Голицына — потенциальный щит, но не неприступная крепость. Князь Владимир Сергеевич человек влиятельный. Он знает, что где-то есть младенец, которого он отправил в приют четырнадцать лет назад. Но пока не ведает, что этот младенец найден, идентифицирован и предъявлен Синклиту в качестве его бастарда.
— Сдается мне, когда он узнает, то будет весьма недоволен, — заключил я.
— Это мягко сказано. Голицын строил карьеру на безупречной репутации. Появление незаконнорожденного сына — удар по его положению. Он может отреагировать по-разному: от тихого признания до активного противодействия. Мы должны быть готовы к любому варианту.
— У вас есть рычаг давления на него?
Анна Дмитриевна позволила себе тень улыбки, первую за весь вечер.
— Аффидевит статс-дамы, который я предъявила Верховскому. Показания даны под присягой и заверены. Если Голицын попытается отрицать родство, эти показания станут достоянием общества. Скандал будет значительно громче и разрушительнее, чем тихое признание бастарда, живущего под опекой вдовы его покойного друга. Голицын — прагматик. Он выберет меньшее из двух зол.
Я кивнул. Расчет был грамотным. Не безупречным, поскольку в нем было слишком много переменных, но для экстренной импровизации более чем достаточным.
— Третье, — продолжила графиня. — И это самое важное. Результаты магического сканирования зафиксированы регистратором Леонтием и отправлены в архив Дворянской Герольдии. Пятая ступень врожденного дара и полное совпадение с родовыми маркерами Голицыных. Эти данные теперь существуют в системе. Их нельзя изъять, подделать или уничтожить. С одной стороны, это ваша защита: официальное подтверждение дворянского происхождения. С другой стороны…
— С другой стороны, пятая ступень у четырнадцатилетнего мальчика — это красный флаг для любого, кто умеет читать между строк, — закончил я за нее.
— Именно. Пятая ступень встречается у одного из десяти тысяч. Дети с таким потенциалом не гниют в приютах. Их находят, забирают и обучают. Тот факт, что вас не нашли раньше, вызовет вопросы. И ответы на эти вопросы могут привести к вещам, которые… — Она осеклась, подбирая формулировку. — Которые весьма негативно отразятся на карьере некоторых влиятельных чиновников. Поэтому эту тему попытаются замять. И вам со своей стороны тоже следует держать себя в жестких рамках.
— Я буду предельно осторожен, — кивнул я.
— Будьте не просто осторожны. Будьте невидимы. Если я правильно понимаю ваше состояние, вам требуется не меньше месяца на восстановление. Используйте это время для того, чтобы стать тем, кем готовы воспринимать вас люди, облеченные властью. Алексеем. Бастардом Голицына. Талантливым, но, обращаю на это особое внимание, необученным подростком. Ничего сверхъестественного, ничего необъяснимого. Просто мальчик с хорошими задатками и невероятным везением.
— Согласен, — ответил я. — Но мне понадобится ваша помощь.
— Именно для этого мы здесь.
Я сделал глоток чая и поставил чашку на блюдце.
— Мне нужно образование, — начал я. — Официальное и правдоподобное. Домашнее обучение под вашим попечительством. Учителя, которых вы сами подберете и которые будут отчитываться лично перед вами. Это объяснит любые знания, которые я могу выказать в будущем.
— Я это уже обдумала. У меня есть на примете несколько надежных репетиторов, умеющих держать язык за зубами.
— Хорошо. Благодарю вас, Анна Дмитриевна. Теперь насчет моих людей. Как вам идея, создать при вашем особняке образцово-показательный приют из трех воспитанников? Это привлечет на вашу сторону не только общественное мнение, но и симпатии высшего света. Пока ваше имя будет на слуху, Синклит не посмеет подступиться к вам. К тому же, возможно, ваш пример вдохновит кого-то из членов вашего общества пойти на схожий шаг. Вы станете у истоков нового социального движения. В вашей жизни появится новая цель. А мои друзья благодаря вам получат, как минимум, базовое образование.
Анна Дмитриевна подняла бровь.
— Это необычная просьба.
— Это необходимость. Мне нужны не просто верные люди. Мне необходимы грамотные партнеры, способные вести учет, работать с документами, и понимать, как устроена система, в которой им предстоит крутиться.
Графиня смотрела на меня, и я видел, как внутри нее идет бурный мыслительный процесс.
— Это хорошая идея, — ответила она наконец. — Я посмотрю, что можно сделать. Что-то еще?
Какое-то время я молчал. Оставался последний пункт. Самый сложный. Тот, который я не мог обойти стороной, но при этом должен был сформулировать так, чтобы не сболтнуть лишнего.
— Анна Дмитриевна, человек, написавший это анонимное письмо, — мой верный союзник. Единственный за пределами этого дома. Он работает над проектами, которые… скажем так, продолжают дело Константина Радомирского.
Графиня замерла.
— Мне необходимо сохранить с ним связь, — продолжил я. — Но после сегодняшних событий любой мой контакт с внешним миром будет отслеживаться. Синклит так просто не смирится с поражением.
— Вы хотите, чтобы я стала посредником? — без лишних предисловий в лоб спросила графиня.
— Нет, конечно. Я хочу, чтобы вы просто знали о его существовании. Не более того. Посредник у меня есть. Это еще один воспитанник приюта. Я попрошу своего человека взять его под опеку и вытащить из Никодимовской богадельни. Но сейчас речь не об этом. Самое главное, если со мной что-то случится, этот человек должен быть предупрежден. И только вы сможете это сделать. Позже я расскажу, как.
Графиня долго и задумчиво молчала. В конце концов она пристально посмотрела на меня и произнесла:
— Вы говорите о вещах, которые не должен знать четырнадцатилетний мальчик. Вы строите сети безопасности, просчитываете варианты на несколько ходов вперед, распределяете роли.
— Это наблюдение или вопрос?
— Это просто факты. — Она помедлила. — Я не буду вас ни о чем больше спрашивать, Алексей. Во всяком случае не сегодня и даже не завтра. Я дождусь, когда вы сами решите мне обо всем рассказать. Однако я хочу, чтобы вы знали одну вещь.
Она встала, подошла к книжному шкафу, достала спрятанную поверх книг небольшую рамку и развернула ее ко мне.
Акварельный портрет. Три человека в светлой гостиной. Женщина с искрящимися глазами сидит в кресле. Рядом стоит мужчина с тяжелым прямым взглядом: граф Владимир Орлов. А за чайным столиком, на котором разложены какие-то чертежи, расположился третий: высокий, худощавый, с узким лицом и чуть рассеянной улыбкой.
Я с грустью посмотрел на собственное, навсегда ушедшее в небытие, лицо.
— Это единственный портрет, на котором мы все втроем, — сказала графиня. — Я, Владимир и Константин. Написан за год до гибели мужа. Художника звали Греков. Талантливый был юноша.
Я смотрел и не мог оторвать глаз. Но отнюдь не от себя. От них. От всей этой родной и теплой обстановки. От чайника с незабудками на столе. От вышивания на подлокотнике. От чертежей, разложенных поверх кружевной скатерти.
Это был мой мир. Мой настоящий, навсегда утраченный мир. И он уместился в небольшую акварель размером с оконную форточку.
— Иногда, — произнесла Анна Дмитриевна, взглянув на картину, — когда вы поворачиваете голову определенным образом… когда вы задумываетесь и перестаете следить за выражением лица… в вас проступает что-то. Что-то, чему я не нахожу объяснения.
Глубоко вздохнув, она вернула картину обратно в книжный шкаф.
— Я не прошу объяснений, — повторила она. — Мне достаточно того, что я вижу. И того, во что я верю.
Она повернулась ко мне и произнесла с тихой, абсолютной уверенностью:
— Я на вашей стороне, Алексей. Без условий, без сроков и без оговорок. Что бы ни стояло за вашими знаниями и вашими способностями, я свой выбор сделала. Однажды я уже похоронила надежду. Сегодня она вернулась. И я не позволю похоронить ее во второй раз.
У меня в горле встал ком. Непрофессиональная, недопустимая, абсолютно человеческая реакция, которую я не мог ни контролировать, ни подавить.
Через какое-то время у меня все-таки получилось взять себя в руки.
— Благодарю вас, Анна Дмитриевна, — твердым голосом произнес я. — Вы не пожалеете.
И это были не просто слова, сказанные на эмоциях. Это было обязательство. И Анна Дмитриевна приняла его. Я увидел это в ее глазах.
— А сейчас спать, — сказала она. — Завтра нас ждет визит Виленского. Он привезет бумаги на подпись. А потом нам нужно будет полностью вспомнить и согласовать до мельчайших деталей вашу историю. Синклит будет копать. И нам нужно хорошо к этому подготовиться.
Я поднялся. Тело отозвалось тупой, ноющей болью.
— Спокойной ночи, Анна Дмитриевна.
— Спокойной ночи, Алексей.
Я дошел до двери гостиной и на секунду задержался.
— Тот портрет, — обернувшись, сказал я. — Чайник на столе. С незабудками. Голландский фарфор, мануфактура Вестервальда. У него был скол на носике. Крошечный, почти незаметный. Владимир как-то задел его локтем, а потом целую неделю извинялся, хотя вы ни разу его не упрекнули.
Графиня стояла у камина спиной ко мне. Я видел, как ее плечи вздрогнули, а потом словно окаменели. Видел, как побелели пальцы, сжавшие каминную полку.
Она не обернулась.
Я вышел и тихо прикрыл за собой дверь.
Это было жестоко. Жестоко, но необходимо.
Анна Дмитриевна дала мне больше, чем я мог рассчитывать. Свободу, крышу, имя, защиту. Она вступила в войну с Синклитом ради идеи, которую вновь считала живой. Она заслуживала хотя бы намека на правду.
Теперь она знала. Если не умом, то уж точно сердцем. И это знание привязывало ее ко мне крепче любого договора, любого обязательства, любой клятвы. Потому что сейчас для Анны Дмитриевны речь шла уже не об абстрактной идее и не просто о талантливом мальчишке. Речь шла о воскрешении. О невозможном. О чуде.
А чудо — это единственное, ради чего люди готовы идти до конца.

От автора: Уважаемые друзья! Вот и подошел к завершению второй том истории про алхимика. Признаюсь, он дался мне очень непросто. История сделала крутой поворот. В повествовании появились новые действующие лица. И нужно было не просто проработать их характеры, а попытаться сделать этих героев по-настоящему живыми. На это ушло много сил и времени. Надеюсь, результат стоил того.
Сейчас же мне требуется отдохнуть от этой истории. Не знаю уж почему, но другие книги, где я настолько сильно не углубляюсь в человеческую психологию, даются гораздо легче. Однако эта история — моя любимая. Даже несмотря на то, что она была прохладно встречена читательским сообществом.
Так уж сложилось, что многие читатели, да и я в том числе, смотрят при выборе новой книги на количество сердечек. Здесь «Алхимику» пока особо нечем похвастаться. Так что если история вам понравилась, буду рад, если вы отметите оба тома своей положительной реакцией.
Я же постараюсь поскорее вернуться к этому циклу. Спасибо, что проживали вместе со мной историю Лиса.

Nota bene

Книга предоставлена Цокольным этажом, где можно скачать и другие книги.
Сайт заблокирован в России, поэтому доступ к сайту, например, через Amnezia VPN: -15% на Premium, но также есть Free.
Еще у нас есть:
1. Почта b@searchfloor.org — получите зеркало или отправьте в теме письма название книги, автора, серию или ссылку, чтобы найти ее.
2. Telegram-бот, для которого нужно: 1) создать группу, 2) добавить в нее бота по ссылке и 3) сделать его админом с правом на «Анонимность».
* * *
Если вам понравилась книга, наградите автора лайком и донатом:
Алхимик должен умереть! Том 2
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